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ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОЮЗ





ДМИТРИЙ ДОБРОДЕЕВ О СЕБЕ


Я родился 20 марта 1950 г. в Батуми, но уже с трех месяцев и всю остальную жизнь с перерывами — вплоть до эмиграции — жил в столице.
Читать я начал рано, года в четыре, и главными увлечениями в детстве были русские народные сказки и былины, а также легенды и мифы древней Греции. Советская детская литература практически обошла меня стороной. Библия в СССР была запрещена, а когда я открыл ее в 1973 году, было уже поздно. Поэтому в моих текстах изначально нет влияния Библии и советской литературы. Но есть влияние экзистенциалистов, которых я открыл, учась во французской спецшколе, в середине 60-х годов. А также русского дворового языка.
До 23 лет я не хотел становиться писателем. Жизнь казалась мне более интересной в действии и географическом разнообразии, поэтому я и поступил на арабское отделение Института восточных языков при МГУ В начале 70-х я провел как переводчик незабываемый год в Египте, который произвел переворот в моем сознании. Солнце, свобода и масса интересных книг — я отразил это время в своем романе «Каирский синдром».
Однако в 73-м году жизнь обернулась ко мне своей теневой стороной. На меня поступил донос в КГБ, я стал невыездным, и меня направили работать в военную контору МО СССР, где, вместе с разжалованными офицерами, я должен был переводить техническую литературу на арабский язык.
От отчаяния и духовной деградации в этой безнадежной брежневской Москве меня спасла литература. Я понял, что только слово и поиск самого себя способны дать направление в жизни. У меня был хороший друг, Володя Малявин, сейчас известный российский синолог и профессор Тамканского университета на Тайване. Он тогда только что вернулся из Сингапура, где много общался с французскими левыми. В его квартирке в Шелапутинском переулке я участвовал в беседах и брал книги из его
уникальной библиотеки: Ницше, Арто, Эзру Паунда, Г.Миллера. Володя часто цитировал своих французских леваков: «Главное — троица «Селин — Батай — Жене». И, действительно, Л.Ф.Селин, которого я прочел тогда в оригинале, перевернул мое сознание. Я не очень любил поэзию вообще и русскую в частности, но меня потрясли стихотворения Гельдерлина, «Песни Мальдорора» Лотреамона и поэмы в прозе Рембо. Последнюю точку в моем литературном самообразовании поставили рассказы Борхеса, после которого, как мне показалось, начался процесс деградации в западной литературе.
В Воентехиниздате, где я провел четыре года, а с 1978 г. и в Институте Африки АН СССР я вел дневник в школьных тетрадях, и постепенно мысли и наблюдения перерастали в новые формы. Они привели к созданию первых, как я сейчас вижу, неудачных повестей и рассказов. Первый прорыв произошел в сентябре 1982-го — марте 1983-го, когда я был на полгода откомандирован в Лейпцигский Университет. Тема моей командировки была «Экономическая экспансия монополий ФРГ в Северной Африке». Для написания этой идиотской работы я каждый день ходил в спецхран местной «Ленинки»(Deutsche Buecherei), но работа не двигалась (она так и не была написана). Я возвращался, одинокий и подавленный, в убогую комнатку аспирантского общежития на Герберштрассе, что рядом с главным вокзалом, и тупо смотрел на унылый восточногерманский город, укутанный торфяной мглой. Казалось, что Вторая мировая здесь не закончилась. Вот тогда-то и родились «Лейпцигские рассказы». Я писал их шариковой ручкой, автоматически, как во сне. Как будто бы кто-то водил моей рукой. Увозил в Москву в толстой линованной тетради.
Дальнейшие этапы моего жизненного пути — командировка в Будапешт (1987–1989), попытка найти работу в Вене (1989–1990) и эмиграция в Германию, где я стал работать на Радио «Свобода». С 1995 г. постоянно живу в Праге. Все эти годы я продолжал писать рассказы с упором на минималистский жанр «шорт-шорт», который теперь все чаще называется Flash Fiction — «блиц-проза».
В основе этого метода — контрапункт, монтаж в духе русского авангарда, смешение планов — высокого и низкого.
Из более крупных своих текстов я бы выделил повести «Возвращение в Союз» (финалист русского «Букера» 1996 г.), «Путешествие в Тунис», романы «Моменты Ру», «Большая Svoboda Ивана Д.» и «Каирский синдром».



От автора


Повесть «Возвращение в Союз» писалась в 1992-93 гг. в Мюнхене, куда я незадолго до этого прибыл из СССР. Непосредственный толчок дало известие о распаде Союза — столь ожидаемое и все же неожиданное. Все, чем я жил и что переживал в стране Советов вдруг всколыхнулось и выплеснулось наружу. Это было ощущение момента. Сейчас его воспроизвести невозможно. Я купил тогда свой первый компьютер и печатал в состоянии, близком к бреду, погрузившись в лабиринт советской истории. Повесть получилась, как мне казалось, веселая. Она была опубликована в журнале «Дружба народов» и вошла в шорт-лист русского Букера-96.



ШУХЕР-КЕЛЛЕР


Пробило 9 вечера. Ругнувшись и перекрестившись, я шлепнулся на заднее сиденье «мерседеса». Стряхнул налипшие снежинки со шляпы, с перчаток: «Ихь мехте… Русская изба ам Риндергассе…»
Шофер кивнул, погнал машину сквозь снежную метель — на Риндергассе, где должен проходить Сильвестр-абенд. Сегодня, 31.12.91, нас ждет отличная закуска в «Избе», что по-немецки — «Шухер-Келлер», а также нескончаемая эмигрантская беседа.
В подстегнутом гортексовом плаще, я развалился на заднем на сиденье, с зевотой взирая на встречные огни. Как ни раскинь, а Новый год… Стоп! Вот и Шухер-Келлер. Он светится сквозь пелену дождя и снега гирляндами фонариков, украшен еловыми ветвями. У входа — картонный Дед Мороз с бутылкой крымского шампанского.
Ввалился, скинул плащ, — меня встречают приветственными возгласами. Компания — в накуренном углу. Неутомимый грузин Отар Гучая, философ Костенецкий и две москвички — Зоя с Катей, что кроют матом почище дворника. Вся эта зондергруппа, естественно, от радио «Свобода». И те же леди — за соседними столами. Сидят в дыму, глотают крымское шампанское, пророчат: что будет с Совком — сиречь Савецким Союзом — его ведь нет… есть СНГ — уродливое слово.
Стол: хачапури, табака, сациви, лобио, лаваш и бастурма. Стоит бутылка «мукузани» и водка «Горбачев». — Давайте, господа, чем Бог послал под Новый год… — Расставили, налили «мукузани» и понеслась. Вторая, третья, пятая…
— Ты знаешь? — сказал Отар Гучая. — Я думаю о времени. Когда впервые за 20 лет вернулся в Грузию, то на могиле отца я понял: ничто не изменилось, отсюда не уезжал. Все эти 20 лет
— Париж, Нью-Йорк, Германия — мне показались кинематографом, набором кадров… А вот земля — где прах отца, где запах преющей листвы и где ты должен лечь костьми
— о, это, наверное…
— Действительно, — ответил «я». — России савецкой теперь уж нету. Друзья-номенклатурщики угробили Союз. Три хрена моржовых: Кравчук, Шушкевич, Ельцин…
— Ребята, — Зоя зазвенела вилкой о бокал, — так вот за что мы выпьем, ребята, — за гибель советской нашей так ее родной империи… Ведь так ее бананами обкладывали, и все-таки — любили… Вечная ей память, задолбанной Стране Советов…
— И что же теперь там будет? — вздохнула Катя. — Союз обрубков независимых республик? — Начнется как всегда какая-то убийственная дурь, но это — уже не наше время. Все наше время — там, в савецком царстве зла, среди большевиков, подпольщиков и соглядатаев.
— Ну ладно, господа, давайте есть… Накладывайте: хачапури, сациви, бастурму, лаваш и прочие грузинские харчи… — Не хуже, чем в «Арагви»…
— Чего уж там в «Арагви»… теперь там даже дохлого цыпленка не сыскать. После 5 лет перестройки… Давайте выпьем «мукузани» с водкой. За то, чтоб елось и пилось, чтоб хотелось и моглось, как говорили питерские пролетарии, когда их город осаждал Юденич…
— Алаверды! — Союз наш — вечен! Он был, он есть, он будет. Лишь только узколобые осмелятся нам возразить… Мы замолчали. Какая-то тоска зажала наши очерствевшие сердца, как будто страх, что так легко от этого Союза не отделаться.
Погасли светильники, и под тягучую арабскую мелодию в прокуренную залу ресторана вплыла немолодая югославка, тряся плечами и животом. Ее немолодое уже тело пропитано морилкой — подобно морену-дубу. — Под это дело, ребя, не мешает выпить. Глотнем-ка «мукузани» с водкой!
— Откуда шайсе «мукузани»?
— О, это секрет особый. Блатные ребята из Аэрофлота. Там раз в неделю есть рейс из Франкфурта в Тбилиси. В Тбилиси — опять-таки возня, но сделать можно… В итоге — стоимость бутылки, которая в 70-е годы в Москве была не больше двух рублей, здесь, в Шухер-Келлере — 25 ДМ. — Тогда налей еще…
Боснячка, тряся грудями и задом, приблизилась к столу. У ней из-под цветного лифа и трусов торчали, как щепы стрел, бумажные купюры по десять-двадцать марок. Я вытащил 10-марочную, свернул в рулончик и сунул ей за грудь.
— Проклятье! — Я содрогнулся от пота липкого, холодного. Как будто смерть, безвыходное онемение… Все съеденные шашлыки, лаваш, сациви и прочая закуска полезли к горлу вместе с мукузанно-водочной затравой.
— Щас, щас, — я приподнялся и боком, боком к туалету, где на двери изображен был мальчик, пускающий струю в горшок.
Здесь, в туалете, — не по-немецки сыро, пропахло несвежей мочой и куревом. Войдя в кабину, я заперся и, в аккурат согнувшись, вогнал два пальца в рот.
Грузинская закуска рванула в очко, глаза заволокло слезами.
По лбу и по спине — обильный пот… Привстал со слипшимися зенками, на ощупь сунул руку за туалетной за бумагой, но не нашел… Какая катастрофа!



ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ


Покинул туалет, утерся. Икая, узрел: в предбаннике у зеркала кудрявая боснячка выкладывала купюры из лифчика и трусиков. Кидала мятые бумажки в сумочку. Припудривалась, ухмылялась нахальной рожей. От стервы пахло пряным потом.
Я присмотрелся: ей было не 30, а все 50. Неплохо сохранилась. Боснячка поправляла трусы: пучок диких балканских волос выбился наружу. Завидев меня, хитро подмигнула. Напрягся детородный. За эту черную мочалу, подумалось мне, я мог бы заплатить…
Я вытащил хрустящую купюру и, подойдя к ней сзади, заткнул за лифчик. Потом залез рукой поглубже: проклятые имперские обломки! Нет СССР, нет Югославии… Удар по уху оглушил меня. Я обернулся: немытая стальная пятерня взяла меня за шкирку. Два югославских зверя зажали меня в коробочку.
— Ты что к Радване лезешь, ты, русак! — сказал один на русском ломаном.
— Постойте, ребята, я не хотел! — но было поздно: могучими руками схватили и вывели на задний двор. Поставили у стенки. Мохнатый зверь Михайла засучил рукав: «За нашу за Радванку — русаку по морде — раз!» Раздался хруст зубов. — За то, что предали нас, югов, — два!
— Да я же свой, ребята, православный, — хотел было вставить отбитыми губами, но в голове мелькнуло. — А может, мусульмане аль католики…
Они поставили меня у стенки и стали бить ногами. Подумалось: вот, блин, и Новый год… Хотел прикрыть свой детородный, однако было поздно: раздался слабый писк: удар ботинком отбил дыханье. Я даже припомнил детство, забыв на время о дружбе славянских кочевых племен и православной солидарности. Одновременно судьба народов СССР раскрылась перед зенами. Во всем своем многообразье. Ругнувшись и плюнув на меня, они ушли…
…Настала тишина. Тяжелая и бледная луна смотрела в колодец темного двора, где я пытался приподняться. На четвереньках, роняя кровавую слюну, дополз до первой дверцы, боднул разбитым лбом обитую железом дверь. Икая, держась за ребра, по стоптанным ступенькам соскользнул до низа, где меня уже ждали.
— Ну здравствуйте, поручик Кебич, — приветствовали они меня, — давно не виделись. Поднял глаза: в лобешник наставлен револьвер: «Мы долго за вами гнались, поручик, и наконец — вы сами, как миленький, притопали!»
Они: три стража революции: латыш, китаец и матрос.
— Постойте, Ли! — сказал латыш. — Не торопите человека. Он что-то хочет сказать. В свою, так сказать, неправильно понятую пользу.
— Поручик! — спросил меня матрос. — Ну где вы были все это время, пока славные сыны рабочих и крестьян нещадно поливали своей кровью поля гражданки?
— Я, я…
— Не надо, Кебич! Ты — сукин сын, и ты заплатишь за это.
Приказом отдельной замоскворецкой Чека ты приговариваешься к высшей мере социальной платы — к расстрелу…
— Да я… да как… а мама, а усадьба, а все мои литературные занятия…
— Пошел ты на хрен, Кебич! Ты что тут развонялся с буржуазной мерихлюндией… не надо сопли распускать, — матрос тряхнул меня, затем утер слезу. — Ведь революция — она щедра как мать. Мы — мы кой-чего тебе покажем. Ты не умрешь без содроганья…
Пошли. Я шлепал по затхлой жиже, поднявши руки. За мной
— моряк Годына, эсер-балтиец, уткнул мне в спину маузер. Немного впереди, с китайским древним фонарем — китаец Ли
— сотрудник Чека Замоскворецкого района. А возглавлял процессию латыш Подлапиньш — громадный, двухметровый, в кожаном реглане. Идем по подземелью. Гулкие шаги.
— Когда-то, — сказал Подлапиньш, — принадлежало это все купцам Замоскворечья — подземные ряды, идущие до самого Кремля… теперь — складские помещенья полны врагов народа трудового… смотри! — он распахнул железное окошко… Пахнуло мочой, гнилой соломой… испуганные руки протянулись к ним. Истошны крики.
— Ну ладно, после попоют. Теперь — смотри, поскольку все равно умрешь. — Подлапиньш открыл узорчатым ключом стальную дверь.
Вошли: стол, стул, и все в порядке… скромнейший, правда, темноватый кабинет. Подлапиньш сел за стол, наставил лампу мне в лицо: «Есть два — на выбор — вида пытки. Один — мы вырезаем из твоей породистой спины большой мальтийский крест и прибиваем кожу к стенке…»
— Я вздрогнул, заверещал: «Но это не по-христиански…»
— Чего там, давай не будем… когда мою латышку-маму ваш офицер имел на сеновале, о чем ты думал тогда, ты, вражья кровь? Есть также другая тебе судьба… мы снимем с тебя перчатку. Надрежем кожу у запястья и стянем с пятерни как миленькую — перчатку. Затем повесим на стену… смотри!
Я поднял глаза, увидел с десяток чудовищных перчаток, висевших на крючках окрест.
Однако я предлагаю третий вариант. Я предлагаю, чтоб ты не запирался и все нам доложил. Нам нужен полковник Уфимцев — руководитель подпольной группы «Благовест». Не запирайся, мы знаем всё! Три дня назад, 15 октября, 19-го года, ты был с поличным остановлен на станции Подлипки. Ты ехал поездом Борисоглебск-Москва… Поручик Кебич! Вы — эмиссар Деникина… стремились передать… у вас в подкладке — инструкция антисоветскому подполью! Да говори же, вражья кровь!
Я покрутил башкой. Заело память. Какой поручик Кебич, какое поручение?
— Советска-власть — добра, она щадит врагов, когда они сдаются… Однако, если враг не сдается, его уничтожают. Послушайте, поручик, — тут голос латыша смягчился… — взгляните только, в каком вы состоянии… избиты, окровавлены… что скажет ваша маменька-помещица? Ну расскажите, все будет проще…
— Чего тут говорить? Я скромный эмигрант… Меня волнует судьба Советского Союза… Я знаю, что в Беловежской Пуще произошло предательство… Они похерили Союз… а вы — о чем-то там второстепенном…
— Ну, раз вы запираетесь, мы предлагаем вам: крест на спине, стянуть перчатку с вашей аристократической руки или вогнать вам кол, и многое другое… ну, будешь говорить?
— Постойте, я подумаю! — зажал лицо руками… произошла какая-то осечка… Поручик Кебич, залатанный армейский френч, белогвардейское подполье и смерть в подвале… в проклятом 19-м…
— Ну ладно, я покажу! — я встал, поправил френч, пригладил волосы, — пошли!
— Вот так-то хорошо, вот так-то ладушки. Давно бы так! — Подлапиньш был доволен. — Красноармеец Ли, откройте дверь!
Со страшным скрежетом она открылась, и той же неумолимой чередой подались в коридор. За мной — матрос Годына, эсер-балтиец, уткнул свой маузер в мое ребро. Немного впереди, с китайским древним фонарем — китаец Ли. А возглавлял процессию Подлапиньш — громадный истукан. На повороте китаец Ли споткнулся, уронил фонарь.
Я прыгнул в сторону, нырнул в одну из галерей. Раздалась ругань, выстрелы. Одна из пуль чирикнула по стенке, задела щеку, однако я, петляя по-заячьи, бежал по галерейке, покуда не оторвался от чекистов…
Бежал, роняя кислую слюну… Лишь писк мышей да капли по лбу… Из люка, сверху, пробивался свет. Нащупал железные крюки, полез наверх… цепляясь, выбрался. Москва вечерняя, пустая. Все окна — заколочены. Прохожих— нету. Вдоль стен, чтоб не заметили, пошел по адресу, который почему-то звучал в мозгу… Стромынка, 25. Предупредить, пока не взяли, полковника Уфимцева с его сподвижниками…
Умерив шаг, поднялся я на третий этаж. По сточенным ступенькам, касаясь отполированных перил. Еле светилась тусклая лампочка, гулким эхом отдавались шаги. Остановился у двери с табличкой: «Е. Точкин, А. Саакянц, Б. В. Коробкер». И снизу — маленькая надпись: «Н. И. Уфимцев». Что необычно, дверь не была закрыта на ключ.



ЗАГОВОР ПЯТЕРЫХ


Прошел по коридору: тихо и темно. Поскрипывают половицы. Полоска света пробивается из дальней комнаты сквозь щель в двери… Просунул голову: они стояли, склонясь над картой Москвы. Четыре силуэта.
Приблизился на цыпочках: они как будто не замечали. Полковник Уфимцев водил карандашом по карте: «Красногвардейцы сосредоточены в Кремле, а также в Лефортовских казармах… Я предлагаю нанести удар по центру нашей Первопрестольной, занять склады, казармы, установить контроль над почтой… Не забывайте, господа, что конница Шкуро уже под Тулой… Давайте сверим часы: 17–30. 16 октября. Не поминайте лихом, господа… Давайте с Богом… За Русь святую, за царя…»
— Прощайте, господа! — они обнялись. Полковник обернулся: «А вы откуда, поручик Кебич? И почему в кальсонах?»
— Я? — я… замялся.
— Ну раз пришли, то действуйте. Вон там лежит экипировка корнета Елагина, убитого во вторник… Корнет был наш любимец… Пойдите в уборную, переоденьтесь. Мы выступаем.
Дрожа, обматывал я портянкой ногу, затем надел порты, косоворотку, старую шинель. В карман засунул черный браунинг, чтобы последний патрон — себе…
— Поручик, вы замыкаете цепочку… Пошли!
Спустились по лестнице. Все пятеро — одеты под пролетариев: в ушанках, кепках и сапогах. На лестнице промозгло, неуютно. Октябрьский ветер дул сквозь выбитые стекла входной двери. В подъезде задержались. Полковник Уфимцев просунул большую седую голову в кепчонке и осмотрелся: его закрученные сивые усы трепало на ветру…
На нас дохнуло сыростью и дымом, как в те давно забытые года, когда в усадьбе жгли листья… Однако — Москва, октябрь 19-го.
— Вперед! — мы выбежали и сразу попали под выстрелы… Чекисты и матросы вели уверенный огонь из дома, что напротив. Полковник схватился за голову и лег на мостовой… Сжимая отверстие в боку, рядом с ним присел капитан Ермолин. Я судорожно рванул назад в подъезд, за мною юнкер Мальчикаев.
— Что делать? Отсюда нас выкурят теперь уж все равно. — Я знаю, я точно знаю, — прошептал Мальчикаев, — здесь есть черный ход. Он повернул ко мне свое курносое, с веснушками лицо, — пойдемте, поручик, я покажу вам…
Прошли. Под лестницей загаженной, вторая дверь — во двор. Неметено, обрывки воззваний. Поспешным шагом — в конец двора. Там примостились под поленицей дров. Пожухлая октябрьская трава торчала из-под снега.
— Вы знаете, — промолвил Мальчикаев, — когда мы разобьем большевиков и всю демократическую сволочь, то будет на Руси счастливый век… Дожить бы только… закуривайте.
— В последнее время, — продолжал юнкер, закурив, — мне часто снится мама. Она заходит в мою детскую, в именье на Орловщине, садится рядом с моей кроваткой и гладит мне голову… К чему бы это?
— Поручик, — заключил Мальчикаев, — если меня убьют, то передайте этот конверт моей знакомой, Тате Воробьевой. Здесь, на конверте, — адрес. Тата — наша связная.
— О-кей, зачем же так обреченно? — я закашлялся. В московского двора. Куда ни кинь — обшарпанные стены и окна, в которых вымерла вся жизнь. — Ну хватит, наотдыхались. Задание не ждет, вперед! — мы вышли сквозь дворницкую на Неглинную: была пуста. Вдали, у Трубной, разрозненно стреляли.
По одному решили перебегать. Мальчикаев перекрестился, стремительно рванул вперед. На самой на середине улицы раздался выстрел. Он спотыкнулся на ходу и рухнул — руками нараспашку. Маленький юнкер был убит.
Настал и мой черед. Я начал медленный разгон. Противник молчал. Подбежал к убитому кадету и сунул руку ему за пазуху: конверт! Неловко подпрыгивая в кирзовых сапогах, поскакал к дому напротив. Защелкали винтовки. Одна из пуль задела шею. Однако через секунду был вне досягаемости — в подворотне.
Спрятал конверт на груди. Размазывая пот и слезы по лицу, залез в дворницкую дома номер 5 и натянул там полуистлевший полушубок татарина Назима. На голову — вонючий треух, и в этом обличье вышел на улицу. Теперь все изменилось. Меня не замечали, и незамеченным я вышел из зоны боев.
— Куда теперь? По адресу подруги… Какие страшные, холодные дома… Прохожие шарахались. Чу, вот и дом — Петровка, 18. Вошел в подъезд, поднялся, постучал. Открыла девушка — дрожащая, глаза ужасно грустные… Коса до пояса, блондинка.
— Вы кто? — Вам тут письмо от Саши… — Входите. Вошел, снял треух. Квартира — добротная, московская. По стенам — маски африканцев и папуасов. Профессор Воробьев — этнограф? — Хотите чаю? — Не откажусь. — И начал пить вприкуску с сахаром.
— Что Саша?
— О, он хорошо… его отправили с отрядом на юг, под Серпухов…
— Откуда вы, поручик?
— Я? Я как бы это, я гость на этой территории…
— Послушайте, поручик, — ее лицо внезапно посерьезнело. — К вам просьба. Не врите.
Я заглянул в ее глаза и понял, что она все знает. Всю правду — про Сашу и про меня…
— Чумазый мальчик, — сказала она, — вы ранены. Позвольте вашу руку… — стянула с меня рубаху и обнажила царапину на шее. — Минутку…
Я вскрикнул от йода, однако быстро пришел в себя. — Дa, я вас вспомнила. Вы — господин Красавцев. Вы — мистик и поэт. Я помню — вы были у покойного отца еще в 15 году… Вы нам прочли поэму о людях-масках и о непостоянстве форм…
— Да? — недоверчиво взглянул в трюмо напротив, — какая-то смурная физиономия… и почему Красавцев? Я Кебич… — Ну а меня вы вспомнили? — Да, да, да, все вспомнил! — я притянул ее к себе, обнял до хруста и положил на кожаный диванчик.
— Ах Тата, Таточка… твои прозрачные зеленые глаза… мы просто обязаны… совершить акт любви… назло всем экспериментам над нашей свободной волей… Какая страсть, какая обреченная любовь в октябрьской Москве, в разгар гражданки… необходимый долг на этой остановке бесконечного пути… любил и плакал.
Соленая капля пота скатилась на девичью грудь, на крестик… Силы оставили нас. — Минутку, — сказала Тата Воробьева, — вы полежите, отдохните, я скоро… я только посмотрю, что там, на улице…
Завернувшись в плед, я задремал на кожаном диванчике, в уютном старом кабинете…
…Короткий сон был прерван стуком в дверь. «Вы спите?» Вошел, кругленький, с бородкой клинышком, профессор Воробьев: «Ах, вы не спите, голубчик, Геннадий Сергеевич… а я, признаться, думал… Да, кстати, я вашу просьбу выполнил. Прошу одеться… извозчик ждет…»
— Геннадий Сергеевич? Что еще за чушь, — я застегнул рубашку, намотал портянки. Профессор был возбужден: «Гюрджиев ждет вас. Сейчас — самое время с ним побеседовать… В январе он перебирается в Петербург: там у него объявился богатый покровитель при дворе… ах, впрочем, он сам расскажет…»
— Какой сейчас месяц, кстати? Профессор как-то странно взглянул: «Извольте, сударь, — ноябрь 15-го…»



ПРОБЛЕСКИ ИСТИНЫ


Он посадил меня в коляску с крытым верхом. Снег, смешанный с дождем, нещадно хлестал по крыше. Извозчик надвинул шляпу по-самы уши, ругнул матом кобылу, и мы поехали. Улицы Москвы были довольно оживленны. Были даже бабы в цветных платках, прохожие и масса зонтиков.
— Позвольте, какой сейчас год? — задал я снова вопрос.
— 15-й, милостисдарь. А что?
— И куда мы направляемся?
— Ах право, голубчик, вы удивляете меня… На днях, увидев постановку «Борьба магов», вы изъявили желание увидеть лично господина Гюрджиева.
— Я? Изъявил? Ну-ну…
Однако что-либо менять было поздно. По Тверской-Ямской, через Каретный ряд, через Калужскую заставу, мы выехали на
окраину Первопрестольной. Крестьяне, бабы, господа…. и на
заборах — плакаты «на борьбу с тевтонским зверем»…
Профессор продолжал: «Мы, русские, необычайно одарены во всем… Мы обладаем живым воображеньем, пылкостью мечтаний, а также глубоким метафизическим чутьем… Нас трудно удивить. Однако господин Гюрджиев нас превзошел. Он знает, что… я даже боюсь это произнести..» — профессор заозирался… Вокруг пошли заборы, кусты и дачные строенья… пегая лошаденка упорно месила глину.
Чу, вот и он! — огромный дачный дом, угрюмый, двухэтажный. Подгнивший покосившийся забор и запах старой мокрой древесины, который в России я узнавал всегда. Залаяла собака.
— Кто там? — горбатый взъерошенный мужик явился на крыльце.
— Свои! — ответил профессор веселеньким фальцетом. — Скажите господину Гюрджиеву, что здесь профессор Воробьев и композитор Садовский.
— Ну ладно, заходите… — Горбун открыл калитку, кряхтя, повел нас в дом. В сенях — стряхнули мокрые пальто, повесили на гвоздике. Собака, величиной с теленка, обнюхала мои колени… мурашки поползли по чреслам.
Раздвинув простыню и пару занюханных ковров, которые служили ширмой, мы очутились в комнате хозяина. Курились благовония на медных плошках. Коврами покрыты были не только стены, но и потолок… горели свечи, и в этом прокуренном, закрытом пространстве лежал на шелковых подушках человек — с закрученными черными усами, в халате, феске и курил кальян. Глаза его, навыкате и черные как ночь, пронзительно смотрели на меня.
— Садитесь, господин Садовский, — он показал на коврик рядом с собой.
— Опять Садовский! — я был раздражен, однако сел покорно, стараясь не глядеть в безумные глаза гипнотизера.
— Не будем терять ни минуты! — сказал Гюрджиев с резким кавказским акцентом. — Зачем пришли?
Профессор Воробьев заверещал: «Мой друг, Иван Сергеевич Садовский, хотел бы получить ответ на извечный русский вопрос: «В чем смысл жизни?» Если таковой вообще возможно дать, разумеется».
Гюрджиев захохотал. Откинув кальян, схватился за живот, задрыгал ногами в больших турецких шлепанцах… Однако глаза его остались серьезны и даже печальны.
Нагоготавшись, он сел, скрестивши ноги, и произнес: «Вы знаете, конечно, формулу Гермеса Трисмегиста — «как сверху, так и снизу»… Так вот: наш падший, безумный мир есть точный слепок мира вышнего…»»Не верьте, господа, что там, на небесах, блаженство… Там те же взятки, пытки, интриги и безумие… Не будь «они» безумны, мы, смертные, не знали бы проблем… «
«Вселенная — едина, и вы ни „здесь", ни „там" не убежите от вечных ситуаций. Вам суждено быть заколдованным, но до тех пор, пока..» Он затянулся из кальяна, хлебнул крепчайшего как деготь кофе и пронизал меня своим ужасным взглядом. Я постарался выдержать его.
— Послушайте, Гюрджиев! — я решился проверить на нем одну из сокровенных мыслей. — Мне кажется, что время-пространство… есть лабиринт, где нет границы между жизнью и смертью, между «Я» — «не-Я», где нету смысла жизни, и «все» обречены блуждать по ситуациям и шкурам самым разным… Выходит, «все мы» есть «Я», который бредит сам собой, себя рождает и уничтожает… И это — есть Бог?
Гюрджиев поморщился: «Па-азвольте, сударь, при чем тут Бог? То, что вы мне тут изложили, есть жизнь в 4-м измерении пространства-времени… Да, в мире все едино… вопрос лишь в масштабе, ведь в маленьком червячном организме, который прогрызает створки пространства-времени, мы видим то же, что в небодержцах…»
«Земля есть маленькое поле действия, площадка для гномов, что ли… однако гномы эти напоминают великих прародителей и нашего многострадающего Создателя-Отца».
— У вас есть выбор, Садовский! Хотите — сдохнете как червь, хотите — как йог, однако это не меняет сущности «великой трансформации»! — он встал, суровый и непреклонный, в пятнистом шелковом халате… — Решайтесь, господин Садовский! Вот вам конкретный пример: либо вы покинете пределы проклятой матушки-России, либо вы здесь застрянете навеки и будете крутиться, как белка в колесе…
«Садовский! Вы что, смеетесь? Вы попросту дурак! Вы не Садовский, не композитор и даже не гражданин Российской империи… Вы знаете пословицу? Про то, что я — не я, и лошадь — не моя»?
— Ну а пока — давайте! Идите, продышитесь сквозь лес, поймите ничтожность своей личины, условность временных границ… На воздух, сударь! — и властным жестом он указал на выход, куда я задом и попятился, раздавая кивки-поклоны направо и налево.
Дверь хлопнула, я очутился на крыльце. Над головой — луна, прискорбная владыка, и быстрые рябые облачка. Закрыв скрипучую калитку, я потрусил рысцой по первому хрустящему снежку сквозь лес. Я чувствовал, что где-то недалеко — железная дорога, которая меня доставит до Белокаменной.
Бежал сквозь темный подмосковный лес… стояли черные стволы и запах одиночества и сырости… казалось, под каждым кустом сидит Гюрджиев и тихо хихикает вослед. Уж начал задыхаться от одиночества и страха, когда вдали — гудок, огни ночного поезда и ровный стук колес… Надбавив темпу, выбежал из леса и очутился на протоптанной тропе.
— О Господи, что это, где я? — поежился, дыхнул в ладошки и выбежал на станцию. Прочел: Мытищи. На мне — подбитый куницей плащ, гамаши и котелок. Приладив монокль, увидел на расписании: последний поезд на Москву ушел в час ночи. Достал Брегет: показывал час тридцать. Что делать?
— Эй, не найдется закурить? — какая-то рука похлопала плечо. Я обернулся и увидел.



МЫТИЩИ


Я обернулся: рябой, невзрачный мужичонка в рваном треухе, замызганном полупальто… Он подошел вплотную, заглянул в лицо, сказал глухим душевным голосом: «Братуха, деньги есть?» Растерянно пошарив в карманах, я вытащил пригоршню ассигнаций-николаевок.
— Чего это за деньги? — знакомец, вернее, незнакомец, их повертел на свет. — Портвейн у Нинки стоит пять рублей… всего нам нужно пять бутылок.
Настала пауза. Снег повалил сильней. — Не поздно ли, любезный? — Да нет. Лабахинский закрыт, но я тут знаю, где разговеться. — Мужик задумался, прошелся по моей персоне взглядом. — Покажь перчатки.
Я протянул ему перчатки. Из мягкой лайки, на меху, и сбоку
— английский штамп — «Кинг уиэерс», 15-го года.
— Кто знает, может, Нинка для своего возьмет? Натурой. Пошли посмотрим. — Пошли. Утоптанная снежная тропинка вела к пятиэтажкам, на спуске со станции Мытищи.
— А день сегодня какой? — я постарался быть естественным.
— Чо, день? — кажись, сегодня пятница. Ноябрь, 72-й. А что?
— Да так, — я почесал в затылке. Вокруг — дома. Приземистые, тускло освещенные. Плакат: «Мытищинский вагонный досрочно в строй!» Людей — не видно. Втянул ноздрями: запах вагонной гари, кислого портвейна, извечной бедности.
У магазина «Пиво-воды», уже закрытого и запертого на засов, Алеха-Воха — так он назвал себя — сказал: «Погодь. Я щас». — И скрылся за углом.
Сказал: «Погодь. Я щас». И скрылся за углом. Усталая и бледная луна лила свой свет на сей участок земной коры. Я сиротливо стоял в глухом дворе пятиэтажки, поднявши воротник пальто, подбитого куньим мехом, прикидывал в уме.
Раздался свист и тихий смех. Алеха-Воха вынырнул с авоськой. В ней — пять бутылок «солнцедара». И тихий смех: «Уговорил. Взяла, зараза. Теперь — айда. Такое покажу…»
Обшарпанными задворками прошли в подъезд. Свет не горел. Мы поднялись на ощупь. На третьем этаже Алеха-Воха заскребся в дверь. Сперва — молчок, потом негромкий голос: «Кто?»
Открыл хозяин — крепкий, еще нестарый человек, кавказской внешности. Златые зубы горели ровным пламенем. На нем — тельняшка, треники и руки исколоты чернильными призывами. Он сжал мне до хруста руку, провел на кухню. Там на столе лежали пустые бутылки из-под портвейна, две банки из-под шпрот и пачка «Дымка».
Алеха-Воха расставил бутылки «солнцедара», клыком сорвал пластиковую пробку с первой литрухи, вслепую разлил три стакана по самый борт: «Ну, с Богом, орлы, поехали!»
Я запрокинул стакан, зажмурился. Багровая струя пошла по связкам гортани в зоб, в желудок и далее — по волоскам кишок. Тяжелый кайф прошел в мозги и вниз, до самого седалища. Открыл глаза: стакан, наполненный заподлицо, стоял опять, готовый к бою.
Когда второй стакан ушел в глубины организма, Алеха-Воха нагнулся к моему уху. — Послушай, друг! Не хочешь секса? — Чего? — Тут у Ашота живет своячка — хорошая девчонка. Вафлистка — первый сорт.
Не дожидаясь ответа, втолкнул меня в каморку. Там, в свете рваного торшера, спала, выставив босую пятку из-под простыни, деваха лет двадцати. Алеха-Воха растормошил ее. — Давай, Танюха, покажи, на что способна! — и вышел, оставив нас вдвоем.
Танюха протерла глаза и заспанным движеньем протянула руку. С уверенным автоматизмом. Послышалось мычанье, треск тахты. Она, не просыпаясь, работала, другой рукой нажав на кнопку магнитофона «Ракета». Плыла мелодия «Цветов».
Каморка — три на пять, убогая тахта, одежда — на стуле, плакат «Регата-68» — на залапанной стене.
Она схватила меня сильнее, прижала, и я согнулся вдвое, навеки сроднясь с мытищенской ноябрьской тревогой… Как пьяный отшатнулся, прошел вдоль стенки, услышал в коридоре звуки, раскрыл наотмашь дверь: Алеха-Воха и Ашот стояли у моей дохи, ощупывали мех и вели труднопонятный, свойский разговор.
— Отдай дубленку, гады! — рванулся к ним, схватился за доху, но был повержен аперкотом оземь. — А ну не балуй! — сказал Ашот, и я увидел лезвие домашнего ножа.
— Постой, ребята, хотите денег? — я выхватил большую пачку николаевок и кинул им в лицо… Крутясь, они взлетели к лику изумленного Ашота. Воспользовавшись замешательством, с дохой под мышкой, рванул через входную дверь и по ступеням — вниз. За мной — ругательства и топот.
На улице. Темно. Горит один фонарь. Где станция? Я побежал, глотая едкую слюну. Покрытый паровозной гарью снег хрустел под белыми гамашами, а я петлял, как заяц, повторяя маршрут подобных мне. Усталая и полная луна уныло созерцала эту гонку.
Петлял как заяц, и наконец шаги мучителей заглохли. Увидел огни ночного поезда.
Уж задыхаясь, из последних сил, взобрался на платформу и прыгнул в тамбур последней электрички, что шла по направлению к Москве.
Надел доху, пригладил волосы, вошел в вагон. Там было тихо. Сидели, мирно уснув, две школьницы-подружки. Напротив тяжело дышал полковник Советской армии. — Послушай, парень, — сказал он мне, — закуривай. И не смотри назад. Девчонок не спасешь. Прошиты спицей. И мне каюк. — Большое бурое пятно росло на голубой полковничьей шинели.
— А ты, быть может, и спасешься, — сказал полковник, — если, конечно, повезет. Только старайся их не спугнуть. Иди, сынок!
Я встал, сжимая сигарету неповинующимися пальцами. Стараясь не упасть, дошел до самого конца вагона. Тамбур. Стояли четверо, курили. Смотрели пристально, но я спросил небрежно: «Найдется огоньку?» Затылком чувствовал, что поезд замедляет ход. Затяжка была ошеломляющей. Набрав все легкие до одуренья балканским дымом «Шипки», я ждал. Один из этих пошарил за пазухой, и я увидел спицу. А поезд притормозил. Толчок.
— Не трогай, черти! — я заорал истошно и скинул доху. Острие спицы пронзило мне плечо, но я был уже снаружи и устремился, взвизгивая и ругаясь, к станции…
Рыдая и ругаясь, перескочил через заборчик и очутился… в надежных, крепких руках.



ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ


И очутился в крепких объятиях дотоле неизвестного детины. Детина взял меня на руки как букашку, прижал к своей полковничьей шинели: «Сынок, ты весь дрожишь… Не бойся. Твой папа с тобой». Я разом почувствовал себя в отеческих, надежных руках, мгновенно успокоился.
Мы сели на заднем сиденье «Победы». Я — на его коленях, прикрытый пологом шинели. Было тепло, темно, уютно. Шофер гнал машину по трассе Подмосковья, отец курил крепчайшие папиросы. Посты ГАИ, завидя их номера, брали под козырек.
Полковник начал разговор: «Зачем ты убежал от нас, сынок? Ведь мы же обещали купить тебе машинку к дню рожденья».
«Пошел ты, знаешь!» — хотел сказать я, но вместо этого раздалось: «Хочу бибику, щас!»
Полковник Опрыжкин нагнулся под сиденье и вытащил большую железную машину-экскаватор — и положил мне на колени.
— А почему в одной фуфайке, сынок? Где шубка? Ведь мама снарядила по погоде…
— Не знаю, папка… Хочу пожарную машину!
— Иван, сынок, на долгих дорогих войны мечтал я о сыне-первенце и вот теперь чуть-чуть тебя не потерял… Клянись, сынок, — он поднял меня и заглянул в глаза, — что больше ты не убежишь!
— Ну ладно, клянусь!
«Победа» въехала в Москву. Столица СССР приветствовала нас иллюминацией. Краешком глаза — из-под шинели — успел прочесть: «Навстречу 33-й годовщине. Великой Октябрьской».
Громадный генеральский дом на Фрунзенской. В подъезде — часовые. Отдали честь. «Не надо к дедушке!» — хотел сказать, но не успел. Захлопнулась дверь кованого лифта, мы поднялись на 7-й этаж. Открыла пышная немолодая блондинка в шелковом халате:
«Внучок!» — Я понял, что влип. Отец похлопал меня: «Ну, будь героем!», и быстро прошел на кухню. Оттуда донеслось — буль-буль — в стакан.
А я остался наедине со старой дурой. Старуха-генеральша поволокла меня: «Какой чумазый! А ну-ка быстро в ванну!»
— Не, не хочу! — я начал отбиваться. На шум явился старик в зеленых брюках, на коих нашит был красный генеральский лампас: «Иван, не узнаешь? Я дедушка!»
— Эй, деда, чего они меня волочут в ванну? Я не хочу. Эй, деда! — тот подошел, погладил чуб: «Суворовец!» — и постное лицо расплылось в обворожительной улыбке.
Меня засунули в большую теплую… Играл корабликом, который из чурки выстрогал старик. Корабль назывался «Варяг». Меня насильно намочалили, протерли уши и, завернув в две простыни: «Спать, непременно спать!»
Лежал, уставившись глазами в потолок. Лепнина. Большая хрустальная висит. Мэйд ин Чехословакия. На стенах — картина «Мишка на Севере» и репродукция «Суворов через Альпы». Дверь приоткрылась. Вошел отец. Подсел. Лицо его печально и сурово. Пары винно-водочные обволокли меня: «Скажи, сынок, чего тебя забросило в Мытищи? Ведь мы, как было договорено, собрались на дачу, по грибы. Когда мы делали привал, ты выскочил и убежал. Ну что, ответь?»
Я посуровел, засопел и повернулся лицом к стене.
— Сынок, ответь! — тебе уж шесть. На будущий тебе же в школу. Поступишь в 51-м, проучишься пять лет, в 56-м отдам тебя в Суворовское. Ты будешь как мы все… ты станешь — генерал Опрыжкин — красный командир.
Я заревел, прижавшись лицом к стене. Подушка быстро намокала.
— Ну ладно, Ваня! — отец-полковник чмокнул, удалился. Желая более не беспокоить. Вдоль стенки — не раздеваясь — лег на постель и захрапел.
Как только он отошел, я вытер слезы. Да, надо действовать. Пока не поздно. На этой жизненной кривой. На волю, подальше! Все это — какая-то магическая сила!
Приняв решение, я начал одеваться. Надел майку, лифчик, приладил непослушными чулки к резинкам, затем короткие штанишки, шаровары, и был готов. На цыпочках я выскользнул из комнаты. Стараясь не скрипнуть. Часы показывали полночь. Прошел одну, вторую, третью…
— Иван, куда ты? — Я сжался на ходу. Старик Опрыжкин, при полной генеральской форме, сидел в углу, недвижен и суров. — Куда ты собрался?
— Я? Погулять. Во двор.
— Погодь-ка трошку. Ты что-то заливаешь. Нам надо разобраться. Иди сюда! — он приманил меня длиннющим крючковатым пальцем, зажал меж старых костлявых ног и заглянул в глаза суровым, беспощадным взглядом. Белесые глаза из-под седых бровей. Я заревел, старик сломался: «Ну ладно, не отвечай. Давай я почитаю тебе. Достань-ка мне ту книжку! — он указал на полку. Я пододвинул стремянку, забрался на вторую полку, достал тяжелый фолиант в обложке Министерства обороны СССР, «Суворов» — стояло на корешке.
Дед развернул «Суворова» и начал читать: про детство полководца, про Измаил, про переход через Альпы… Невольно я заслушался, увидел наяву. Чудо-богатырей. Вершины Альп. Ущелье Сен-Готарда. Себя на боевом коне… Впрочем, какого хрена? Не спать! Не поддаваться!
Старик пробормотал под нос: «Враги Советского Союза пытаются внушить, что, мол, Суворов был педрила и подавлял поляков… Не выйдет, дудки-с!» — и он согнул костлявые в могучий кукиш, коварно улыбаясь невидимому оппоненту.
— Непобедимая и легендарная. В боях прославленная… в боях прославленная… — он начал заговариваться.
— Пуля — дура, а штык — молодец! — сказал в заключение дед и захрапел. Книга вывалилась у него из рук. Путь был свободен. На цыпочках я вышел в коридор, надел цигейковую шубу, валенки, шапку и дальше — на площадку. По лестницам большого дома спустился в парадное и там на четвереньках, стараясь не дышать, уж было проскользнул меж ног заснувшего солдата.
Раздался чих. И громкий мат. Упала с грохотом винтовка. Я скатился по подвальной лестнице. Беззвучным мягоньким комочком. Немного расквасил нос, но не утратил бодрости первопроходца. Качнуло, чуть не упал. Холодная капля упала на темя. Нашарил выключатель и в тусклом свете прочитал: соси банан тропического леса…
— Что это, е-ка-лэ-мэ-нэ? — рванул заржавленную дверь и вылетел наружу… гудящий темный коридор, почти ни зги не видно… Поехал под ногами пол, я вытянул клешни, уперся в живое тело…
— Ты кто такой? — мохнатая рука впечатала меня в перегородку. Не выдержав, я рухнул на четвереньки.



«ИВАН СУЧАЕВ»


Могучая рука вдавила меня в перегородку, затем приподняла за шкирку. Утробный голос прорычал: «Топи котят!» — А, что? — но было поздно.
За шкирку меня поволокли вдоль темных недр монстра-парохода. Команда расступалась в благоговейном ужасе. Внесли в кабину капитана. Швырнули на ковер. Я приподнялся на локтях: здесь все исполнено сурового морского духа, обшито тесовым деревом. Висят спасательные пояса, портреты Сталина, Калинина, Буденного. И — карта Главсевморпути. Посередине — стол, за ним сидит сам каперанг Папашкин. Он ласково осведомляется: «Какими судьбами? Вы к нам, товарищ?»
— Я, я… — и по-собачьи задышал. — Ну с вами, впрочем, потом. — Папашкин закурил, провел рукой по карте. — Итак, докладываю ледовую обстановку. Наш сухогруз «Иван Сучаев» зажат торосами. До Новой Земли — сто миль. Пока что мы дрейфуем со льдами в районе Карского, а может, Баренцова моря. Сегодня — 15 марта 37-го года. Мы обещали руководству Севморпути и лично товарищу Коробкеру, что к Первомаю доставим изюм зимовщикам Таймыра. Однако непредвиденные обстоятельства… поставили черту на трассе нашей жизни.
— Комбедов! — Папашкин сел на место. — Докладывайте результаты ледяной разведки! Размеры льдин, торосистость…
— Чего там? — старпом привстал. — Наш корпус сплющен, и винт ослаб в натуре.
— И что теперь?
— Необходимо ждать. Пока нас освободят из ледяного плена. Но это может продлиться долго, ужасно долго… быть может, десятки лет. Считайте, что мы, посланники Страны Советов, заброшены сюда на вечну-вахту, и это — судьба полярника.
— Теперь об этом самом, — Папашкин выпрямился, поправил на носу очки. — Товарищи! На нашего «Сучаева» подослан диверсант по кличке Рябинчик (он указал перстом на мой загривок). По предписаниям Морштаба и личной инструкции товарища Сосенского мы попросту обязаны вернуть его в Мурманск, в НКВД, на базу Северного флота. Ведь вы все знаете, с каким заданием наш сухогруз находится на Северном морском пути… Махрюкин, уведите диверсанта!
Махрюкин заломил мне руку, повел по коридору.
Старпом швырнул мне комбинезон и унты: «Рябинчик, прошу одеться. Из центра радиограмма: сидеть на льдине и ждать. Отряд полярной авиации захватит вас сегодня днем — и на допрос в Мурманск. Там ты попрыгаешь!» — он усмехнулся, и желтый глаз его задергался.
В многозначительном молчании поднялись наверх: я, с руками, связанными за спиной, старпом Чударь и боцман Махрюкин.
Команда «Сучаева» была построена на палубе: Папашкин зачитал приказ, нас с Махрюкиным спустили на лед. Над нами — черный ржавый корпус «Ивана Сучаева», звезда СССР. И ослепительное солнце Арктики. Проваливаясь по колено в снегу, мы побрели туда, где вскоре ожидалась посадка самолета полярной авиации.
Вот показалась точка. Серебряная авиэтка товарища Замото-ва прошла над головами, в светлом бореальном небе, заметила дрейфующих полярников и устремилась на посадку. Отважный ястребок полярной авиации. В мехах и черных окулярах — Герой СССР А. И. Замотов.
— Теперь держись, — сказал Махрюкин, — теперь за все ответишь в Мурманске, за все наши морские унижения! — и сжал мое плечо до черной боли.
РД-17 снижается, идет навстречу ледовому покрову, полозьями скребет по насту, юлит и делает маневр.
Чу, что это? Он резко затормозил, взобрался на кромку льда и неожиданно осел на хвост. На плотной ледовой поверхности возникла сеть широких трещин, лед хрустнул под телом авиетки, со страшным скрипом разломался… и самолет с товарищем Замотовым стал уходить хвостом в студеную арктическую воду.
Задравши нос, отважный самолет стал уходить в студеную арктическую воду. Какая мука: лицо Замотова искажено предсмертной мукой, он делает последнюю попытку отстегнуться, но поздно… Треск, свист и ледяные воды океана. Кабина с летчиком уже в воде, лишь фюзеляж за номером РД-17 торчит над бездной вод.
Махрюкин позеленел в лице: «Ну, блин, недоставало!» Мы бросились бежать. Однако разлом бежал быстрее. Создалось разрежение промежду ног. Промеж бегущих враскорячку, в унтах.
Махрюкин со страшным матом соскользнул в зелену-воду: «Дай руку, друг!» Но мои руки завязаны морским узлом.
По-заячьи виляя, я продолжал свой бег по льдине. Проваливаясь в воду, чертыхаясь, выбрался на прочный ледяной массив и огляделся. Вон он, проклятый пароход!
Черные точки с «Сучаева» махали, жестикулировали, стреляли, но я был вне досяга…
…Как очутился здесь, не понял. Горел фитиль-вонючка; накрытый шкурой, я согревался. Зашевелились конечности, я высунул мордарий из-под шкур и уловил приятный запах духов… у чукчей — «Красная Москва»? Небось, тюлений жир…
Выпутался из-под тряпья, протер глаза: каморка 2 на 2, столик, зеркало… И чья-то нежная рука обвила мою шею. Я ощутил горячий поцелуй. — Пойдемте, уже пора! — И запасными ходами вывела меня из чума.
Раздался грохот аплодисментов, чуть не упал. В трико, в малиновом камзоле стоял я перед залом, весь ослеплен прожекторами.



ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩ СТАЛИН!


Раздался гром аплодисментов. От вспышек еле устоял. В трико, в малиновом камзоле стоял я перед залом, весь ослеплен прожекторами. Сама Муранова держала меня за руку.
Перед глазами — Большой Колонный зал, увешанный гирляндами фонариков и красными флажками. На транспарантах надписи: «Спасибо Партии, спасибо Сталину! Достойно встретим новый 1948-й!» и — «Трудящиеся приветствуют мастеров культуры!»
Внизу — столы расставлены в каре, на них несметны-яства громоздятся, полно народу: министры, генералы, маршалы, Герои Соцтруда и пастухи Кавказа и Памира.
В конце, за еле приметным столиком, сидят, держа бокалы, — Буденный, Ворошилов, Каганович… Сталин. Его по-рысьи желтые, горящие глаза пронизывают зал и останавливаются на танцоре… Он рукоплещет. Как был, в костюме принца, в белом трико, малиновом камзоле и шапочке с пером — я сделал книксен… аплодисменты все усиливались. Оркестр грянул во всю мощь…
Я сделал книксен, потом взвился под самый потолок. Присел и снова взмыл в безумном пируэте, удачно приземлившись на сильных и красивых руках Мурановой — народной, преподобной и так далее. Затем продолжил танцевальный монолог. Кордебалет окаменел.
Она шепнула: «Не надо, Саша, вы все срываете…», но я терял контроль. Аплодисменты будоражили. Сам Сталин — отец народов — стоял и хлопал. Поэтому — взвивался к потолку, делал бесконечные фуэте и чувствовал себя на вершине счастья.
Муранова сквозь зубы начала ругаться: наверное, срывал программу. За нами были — ансамбль Моисеева, хор Пятницкого, хор Красной Армии, Аркадий Райкин и Кио с Карандашом. Пришлось уняться. Я прыгнул в последний раз и, обливаясь потом, в изнеможении улегся у рампы.
Тяжелая гардина отрезала меня от публики. Начал кашлять и отхаркиваться. Муранова ударила меня с размаху ногой: «Вы просто хам и идиот!» Рыдая, побежала в уборную.
В уборной продолжалась драка. Пытался остановить ее, впустую. Тогда содрал с нее трико, вцепился в худосочный зад. Она размякла, задышала, впечатав ладони в трюмо, а я, в малиновом камзоле, с остервенением дыша, гонял ей петуха. Трюмо стонало и трещало, моталась лампочка, а ненасытный принц терзал ее. Потом упал, держа Муранову в руках, держа ее жилистое тело.
Она была удивлена: «Так вы же, Саша, не по этой части, вы с Глигоровичем на пару…» Сии слова заставили меня задуматься: который Саша?
Раздался скрип двери. Я обернулся: перед глазами — два сапога. Скрипучих, до блеска начищенных. Полковник МВД Джелалабадов. Полковник щелкнул каблуками и произнес: «Товарищи артисты, вас приглашают откушать!»
Кривыми коридорами он вывел нас в банкетный зал.
На белой скатерти — ряды бутылок: «вазисубани», «цинандали», «киндзмареули», «твиши», «татра», Советское шампанское, Цимлянское игристое, «Массандра», «ркацители», «столичная», коньяк армянский, грузинский, азербайджанский. Красуются: свежие помидоры, огурцы, цыплята табака, свиной рулет, колбасы, карбонад, салат московский, лобио, капуста по-гурийски, шпроты и прочая закуска.
Беру кусочек кулебяки, рюмашку «столичной» и подношу ко рту… «Ви харошо танцуете… джигит! — Я чувствую, что это — ОН — похлопал сзади по плечу, и рюмка застывает у рта. — Однако чтобы дальше пригать, вам надо больше есть, товарищ балерун. Ви что же это так мало едите, мастера балета?»
— Нет, что вы, товарищ Сталин, я ем, — стремительно кидаю стопку в пасть, туда же кулебяку, и запиваю все это бокалом «мукузани».
— Люблю, когда едят! — тот снова похлопал по плечу и двинулся вперед, однако рядом остановился полковник Джелалабадов. — А ну-ка ешь! — сказал полковник уже грубее, — не понял разве приказа?
Я начал есть. Сперва салат столичный, потом грибки, потом цыпленка-табака. И запивал: «столичной», коньяком, шампанским, водой «Тархун» и рижским пивом.
Уписывая за обе щеки, чувствовал: камзол трещит по швам. — Еще, еще! — полковник был непримирим. — Погодьте трошку!
На шашлыке, запитом стаканом «киндзмареули», я призадумался. Харчи остановились в зобе и огненным фонтаном изверглись из него. Булганин, Буденный, Жуков, а также полковник Джелалабадов были задеты осколками.
Я понял, что погиб.
— Я щас, минутку, — и боком, боком протерся мимо остолбеневших гостей в фойе, успешно миновал охрану и с воплем рванул на улицу.
Москва, декабрь 47-го… Метет поземка, качает фонари. Петляя как заяц, несусь в балетных тапочках по Пушкинской. Я вижу лица москвичей — суровые, неодобрительные. В ратиновых пальто, ботинках с калошами, они стоят, разводят руками: «Ну, ферт!»
Свистки милиции давали знать, что сзади идет погоня. Я продолжал свой бег, средь неуклюжих троллейбусов, по грязной снежной каше… Усталая и бледная луна безмолвно следила за этой дикой скачкой…
Свернул в Столешников, ускорил бег… и увидал ее… Она шла, немолодая, но все еще прекрасная, румяная от водки, курила папиросу на ходу… Русланова — гроза банкетов…
— Спасите, — я пискнул как воробышек и подхватил ее под руку. Она прикрыла меня своей собольей шубой, прижала к себе… «Небось устал, воришка?» — и засмеялась всеми золотыми.
В обнимку миновали остолбеневших прохожих, свернули в подворотню на Петровке, зашли в подъезд. Она достала из кармана чекушку, раскрыла портсигар. Прижавшись задом к большой чугунной батарее, я выпил, закурил и сразу набрался бодрости.
Поговорили: о прошлом, о будущем России, о времени и о себе.
Наговорившись, был готов к боям. Поговорил с Руслановой о русской народной воле, и снова был в чудо-форме. Отвесил ей земной поклон.
— Прощай, маленький братец. Дальше пойдешь сам. — Русланова чмокнула меня в темя и вышла из подъезда. Метель скрыла ее следы. А я направился дальше. Нюх вел меня в искомом направлении. Зашел в подворотню, толкнул железную заржавленную дверь. Споткнувшись о порог, скатился вниз.



БЛИНДАЖ


Темно и затхло. Особый запах: несвежего белья, английского одеколона и папирос. Раздался голос: «Ну-с, господа, кому раскинуть? Судьбу, свободу, смерть…» Я проморгался: в неровном свете свечи — они стоят вокруг стола. Шинели, портупеи, нашивки павлодарского полка.
— Ну-с, господа, кому раскинуть?
— Давайте мне! — я подошел к столу. Все обернулись. Сухой, небритый, я подошел к столу, вернее, к ящику из-под снарядов, который заменял им стол. Поправил на плечах шинель: «Давайте!»
— Ну что же! — сказал Белецкий, — раскинем. Грядущее в мгновенье ока! — он налил себе из откупоренной бутылки, взбил карты, метнул. Они легли: семерка, тройка, туз.
— Выходит, — сказал Белецкий, — не быть вам майором, капитан!
Все с очевидным сочувствием смотрели на меня. Чтоб соблюсти приличие, я прикурил сигарку от свечи, пыхнул в лицо лжепрорицателю: «Послушайте, Белецкий, вы что, играете под Пиковую даму? Давайте-ка проверим судьбу иначе!» — Я вытащил свой револьвер, оставил три пули в барабане, небрежно прокрутил, прижал к виску, нажал. Раздался сухой щелчок. — Вот видите? — со смехом выпил коньяка.
Все замолчали. Сие молчание разрезал свист снаряда, глухой удар над головой, разрыв. Комки земли посыпались за воротник, свеча потухла.
В землянке — хоть выколи глаза, и шум земли, негромко осыпающейся сквозь два наката бревен. Поручик Неженцев зажег свечу: она неспешно осветила лица — небритые и злые. Шепча проклятья всем японским и германским городовым, мы выбрались наружу.
Гнилой рассвет, Латгалия, январь 17-го. Вдоль белого пространства — ряды колючей проволоки, черные траншеи. Германский снаряд взорвался в трех метрах от землянки — пронесло!
Стояли, разминались, курили офицеры. Солдаты — те развели костер невдалеке, возились с какой-то дичью, пренебрегая осторожностью. Приблизился солдат Батурин и, криво ухмыляясь, сказал: «Слышь, ваше благородие, тут наши того, поймали свинью».
«Свинью большую, сейчас в кустах разделывают. Вы не дадите вашу бритву, чтоб кровь пустить? А то столовый нож — он не берет… какая-то особо жирная, буржуйская зараза…»
— Подлец! — хотел сказать, но вместо этого спокойно произнес: — Сейчас, постой минутку. — Я вынес из землянки бритву, которой не успел побриться, отдал Батурину. И, движим любопытством, двинулся за ним.
Там, на опушке, за колючими кустами, солдаты держали, навалившись, громадную свинью какой-то неведомой голландской али аглицкой породы, поросшую иссиня-черным волосом, и безуспешно пытались вонзить столовый нож в ее откормленное тело.
Солдат Батурин присел с отменным бритвенным прибором и первым же движением провел большую полосу в районе горла. Раскрылись большие складки внутреннего жира, еще одно движение, и из надрезанного горла хлещет кровь. Свинья кричит истошно, в ответ на этот крик — до одуренья каркают вороны… Седая изморозь Прибалтики, январь семнадцатого, я с тошнотою в сердце удаляюсь. — Куда же вы? — кричит Батурин, — а сало? — я удаляюсь.
Достал из маленькой планшетки томик Блока, сел на пенек, пытаясь отвлечься мыслью о Прекрасной Даме, однако в жилу не пошло. Вся эта глупость 1-й Мировой и чувство, что Империя идет на дно, лежали на сердце леденящим бременем. Из тягостного размышленья меня выводит крик: «Аероплан!»
Оттуда, из-за леса, с немецкой стороны, взлетает маленький зеленый «фоккер». Он покружил над лесом, почихал, потом пошел на русские позиции. Товарищи в окопах глядели, затаив дыханье, как эта мошка росла в размерах. Проклятый «фоккер» ближе, ближе… и вот он вошел в пике над самой нашей головой. Я увидал усатое лицо пилота: тот улыбнулся, сделал знак пальцем, потом нажал на что-то. Две бомбы отделились от самолета, пошли к земле.
— Назад, в землянку! — офицеры попрыгали, но мало кто успел. Снаружи грохнуло, столбы огня и дыма взметнулись над брустверами. Всех разметало, бревна вздыбились, со всех сторон посыпалась земля. Могучая дубовая подпорка пришлепнула меня. Могучая дубовая пришлепнула меня, я слышу крик — наверно, свой.
Какая тишина! — чудовищным усилием я выбираюсь из-под бревна. Перед землянкой — бруствер. На нем лежит, сжимая револьвер, поручик Белецкий, с открытыми глазами. Густая капля крови застыла на его виске. Другие — лежат вповалку, раскинув ноги в сапогах. Заснеженное поле. Ряды колючей проволоки. Сосновый лес, над ним взлетает воронье. Что значит это все?
Рука ползет за пазуху, вытаскиваю фляжку с коньяком, вставляю в онемевший рот и булькаю до дна. По жилам потекло горячее. Приободрился: «Судьба — индейка, а что такое жизнь?»
Солдат не видно. На самой опушке леса лежит с куском полусырой свинины солдат Батурин. Вокруг — воронки от снарядов. Солдат нема. Так, значит, смылись, так значит, их успели разагитировать большевики!
Покачиваясь, подхожу к телеге. В ней — ящики с патронами, буханка хлеба. Пузатая кобыла Шурка стоит и дышит тяжело, прозрачная слеза на безучастной морде. Я забираюсь, беру поводья, чмокаю: «Ну, сивка-бурка, поехали!»
Сквозь лес. Настороженный, мрачный. Латгальский лес. Безмолвные столбы деревьев, и тихий ужас пробирают душу: что это, значит, за пейзаж?
Чу, вот и позади! Дорога стала шире. На выезде из леса — одинокий дом. Подъехал, увидел надпись: «Дом офицера».



ДОМ ОФИЦЕРА


Я — офицер! Лейб-гвардии штабс-капитан Шибаев. И потому мой долг — воспользоваться. Тем шансом, что дает судьба несчастному по надобности вблизи передовой.
Вошел. Оставив на привязи кобылу-бедолагу (я знал, что скоро, очень скоро смешную Шурку освежуют любители конины). Бедняга грустно заржала на прощанье. Сик транзит…
Итак, вошел. Протер разъеденные порохом глаза и в полумраке увидал: пустые столики, безжизненный буфет. Я ощутил: пары не так давно имевших место офицерских возлияний. Сапог, одеколона, коньяка.
— Чего изволите-с? — ко мне бочком приблизился полугорбатый половой. — Извольте выпить, посидеть аль отдохнуть?
— Давай-ка, братец, номер. Я отдохнуть хочу. — Извольте принести ваш чемодан? — Да все мои пожитки — в этой вот планшетке, — поправив планшетку на плече, проследовал за этим мужичонкой, Иванасом, как он себя назвал.
По коридору, скрипучему и затхлому, проследовал за ним. Он нес чадящий керосиновый фонарь. Заржавленным ключом он отпер номер: в углу — кровать, посередине — стол, крючок на стенке, окно без занавески во двор — вот вся, знай, обстановка.
— Надолго к нам пожаловали? — спросил Иванас. — На ночь.
— А дальше куда изволите? — Пожалуй что и в Питер. — Иванас призадумался, потом сказал, разглядывая давно не стриженые ногти. — Желаете бутылочку? — А не отрава? — Да как же можно-с… — Тогда давай неси. — А девочку к бутылке?
— Позволь, откуда? Ведь рядом фронт! — был мой дурацкий полувопрос. — А есть тут одна латгалка. Снарядов не боится. Берет, заметьте, как молодой теленок. И очень опрятна-с.
— Ну ладно, давай латгалку.
Улегшись в форме и сапогах поверх несвежих простынь, я призадумался… Да, занесло… Чего это меня сюда? Как тошно, господа… Мне надоело мотаться по Советскому Союзу, по хлябям долбаной Евразии, а тут — еще одно дрянное место в хронотопе… Я вспомнил, чем славен январь 17-го… после убийства Распутина вся царская семья ушла от дел… развал на фронте, полки бегут домой… Бардак, извечно русское броженье.
— К вам можно? — в дверь громко постучались. — Войдите!
— Вошла «она» — приземистая, толстопузая, в народном каком-то одеянье — к тому же еще и в чепчике и белых вязаных чулках. Однако лицо ее исполнено таинственной и вожделенной похоти, крестьянского лукавства. Наверное, ее тут табунами валили на сеновале ямщики, солдаты по пути на фронт и прочие, кому не лень. В руке она держала бутылку самогона, любезно досланную половым Иванасом.
— Зовут-то тебя как, красавица? — Красавица осклабилась в большой улыбке и низким голосом произнесла: «Гудруна». — Ну сядь поближе, Гудруна. — Она подсела, и я расшнуровал корсет ее народного костюма. Оттуда выползли две сиськи, с заметными отеками и синяками.
— Гудруна, лесная шлюха, — подумалось, — ну сколько тут проезжих терзало твою большую грудь и сколько их вгрызалось в сию мякоть… Теперь торчат их пятки изо рвов иль просто привалены тела их хворостом на здешних на обочинах… Кому же повезло — погребены в могилах окрестной Латгалии…
Как бы прочтя мои мысли, Гудруна вырвала клыками пробку и вставила мне в пасть горло литровой бутылки самогона: «На, пей, потом поговорим!»
Я выпил. Крепчайшая отрава рванула по давно загубленному желудочно-кишечному, шипя и пенясь, пронеслась по дальним по капиллярам и шибанула по венцу творенья — то бишь по тоненьким сосудам мозга. Сей шок переломил сознанье: я бросил бесполезную задачу расшнуровки и сразу задрал ей юбку: латгалка, как я и ожидал, была без всяких там исподних тонкостей. Чудовищный и волосатый низ живота, раскормленные ляжки — вот что ударило в мозги почище самогона… Я попытался расстегнуть стальные пуговицы галифе, однако увидал, что вместо правой моей руки — торчит культяшка, вернее, хороший деревянный протез, с прекрасной лайковой перчаткой, натянутой на сжатый кулак.
— Не надо, я сама, — пролаяла латгалка и быстро расстегнула галифе. Оттуда с писком вывалился длинный бледнокожий член, несущий извечную дилемму офицера: терзать иль вешать. Рассчитанным движеньем она вобрала хлипкий член, и он исчез в водовороте крепких мышц. Томительно поджались тестикулы, и бесконтрольно я содрогнулся, лишь крепче притянув ее за уши.
Волна томительного напряжения сошла, а голос внутренний мне подсказал, что, избежав ее подбрюшья, я спас себя от целого букета половых болезней.
Латгалка утерла рот подолом, сплюнула, сказала: «Таперя ляг, о офицер, расслабься, я песенку тебе спою».
Я лег, уставив взор в потрескавшийся потолок. Она же затянула песню, в которой звучала тоска племен, которых миграция народов забросила в Латгалию еще в далекие столетья.
Латгалка пела, а образ ея менялся на глазах: все больше раздувалась грудь, глаза светлели и наливались желтым цветом, а голос снижался до низких вибрирующих нот… Однако это меня не устрашало, а как-то зачаровывало…
Пропев куплет о бедном крестьянском парне Кондрусе, латгалка встала, рванула за веревку, кровать со скрипом перевернулась. В блаженном состоянии, лицом книзу, свалился я в подвал.
Удар был очень чувствителен, отбиты оказались не только мышцы лица, но также грудная клетка, живот и половые органы. Пытался встать, однако не получалось. Лишь после неимоверных усилий я обернул лицо: посередине комнаты, при свете свечей, они сидели, резались в карты и мирно беседовали. Мое присутствие их вовсе не трогало.
Они сидели мирно, играли в карты, прикуривали от свечей, меня не замечая и, видимо, не собираясь замечать. Козлиные хвосты болтались под каждым из сидящих. Засохшие комки навоза — на этих симпатичных кисточках.
Беседа вращалась вокруг России. «Я ставлю на то, — промолвил бледный господин во фраке, — что ни одна скотина не будет защищать престол, царя, отечество».
— Да это и понятно, Аркадий, — ответил сухонький старик, — об этом никто не спорит, а я вот осмелюсь утверждать, что каждый продаст отца, родную мать и церковь.
Их третий собеседник, косой и красномордый, одетый по-крестьянски, рыгнул и громко загоготал: «Вы, знать, интеллигенты, высоко рассуждаете. А я бьюсь об заклад, что каждый из них продаст свою бессмертную за пайку хлеба и утешительное слово. И никогда и ни за что они не отрекутся от этой привилегии».
— Все это слишком пессимистично даже для моих, поросших диким волосом, ушей, — сказал Аркадий, черт-интеллигент. — Давайте-ка заглянем в магический кристалл, посмотрим, кто больше прав.
Манра — крестьянский черт, поставил на стол пятилитровую бутыль, достал из торбы копыта и зубы лошади, пригоршню серы, бросил их туда. Все трое нагнулись и харкнули в бутыль. Там началось бурление, черная жидкость вскипела, выбрасывая брызги до потолка.
Со дна поднялось ослепительное. В бутыли закрутился смерч, борьба частиц и контуры страны. Златые маковки церквей валились с крестами в прах, и морды соловьев-разбойников сигали над бесплодными полями…
Я понял, что дело дойдет до людоедства, до поклонения божкам и даже до того, чего мой сдавленный язык не в силах был произнести… На четвереньках, пока они гадали и серные пары вздымались над бутылью, я проскользнул к ступенькам, выкарабкался наружу…
…Уф, пронесло! Передо мной — крестьянский двор: пустой, скотины нету. Вдоль стенки — назад к двери в «Дом офицера».
Телега стояла, как я ее оставил, однако кобыла-Нюрка лежала грудой костей с уже засохшими шматками мяса, напоминая о бренности парнокопытных. Прижавши платок к лицу, я устремился в лес, в сосновый, знай, латгальский, покуда не хватился меня услужливый Иванас и пышная латгалка Гудруна.



КОБЫЛА-МАТЬ


Долго бежал я по лесу, оглашая округу истошным криком: «Нюрка, за что?» Но молчал сумрачный балтийский лес, простерши надо мной разлапистые еловые ветви.
— Нюрка, мать твою! — Мать твою, мать твою, мать твою, — отвечало вездесущее эхо…
Лес поредел, в сыром весеннем ветерке я уловил знакомый привкус пороха и обгорелых бревен… Еще одно усилие, и вот я на поляне… Передо мной — солдат, в пилотке с красной звездой… Немолодой, мордовское скуластое лицо. Кривые ноги перетянуты обмотками. Он курит козью ножку и глухо матерится. При виде меня его лицо растягивается в добродушнейшей улыбке: «Так где тебя, шалаву, всю ночь носило?» — «Да как ты смеешь, рядовой!» — хочу ему ответить, но из моей зубастой пасти доносится пронзительное ржанье.
— Ну я те покажу! — он подбегает, бьет мне кулаком по морде, и ослепительные искры сыплются из глаз моих. Наметанным движением хватает за уздечку и тащит туда, где сиротливо стоит телега с ящиками. Так, значится, опять снаряды… Впрягает меня в оглоблю: все начинается по-новой!
— Ну трогай, дура! — причмокнул солдат-Егор, огрел меня вожжами: мы тронулись. Понуро повесив голову, я потянула телегу. Вперед, по чавкающей жиже. По бездорожью. Вернее, по дорогам войны. Хронометр внутри немного поехавших мозгов показывал: 7.10.44-го. Под Вальмиерой. «Мы» наступаем.
Таких, как мы, здесь было много. Конные, пешие, танкисты. Мы все двигались в одном направлении, косая синусоида которого сходилась острым углом к почвенно-грунтовому покрову Курляндской губы, надеясь разыграть здесь свою последнюю карту. На лиепайском плацдарме.
Вокруг вздымались фонтанчики от пуль да темными столбами вставали разрывы от снарядов. Сосцы кобылы, то бишь меня, болтались вправо-влево, сухая кожа на ляжках сжималась и расжималась. В телеге под брезентом — ящики с боеприпасами. Верхом на ящиках сидит солдат-Егор и курит самокрутку.
По праву-руку нас обгоняет маленький штабной автомобиль. Выходит генерал Жигаев. Он мрачен. Он в кожаном пальто. Лицо кирпичное. Болтается бинокль на груди. Болтается бинокль на груди. Достав наган, он матерно орет: «Гони вперед! Чтобы снаряды были на позиции немедленно! Деревня Валксниерды, поняли?»
— Так точно! — солдат-Егор швырнул чинарик и так огрел меня, что я рванула через поле, по самое подхвостье увязая в черной жиже. Хорош был жирный латвийский глинозем в то пасмурное утро.
Немецкие снаряды ложились все ближе и ближе, обдавая нас комьями земли и грязью. Солдат-Егор матерился и хлестал меня что было мочи. Секло осколками горбату-спину, но я перла как на заре времен во славу человеков, пока не взорвалось под самым боком. Я оглянулась: осколком снаряда перебило оглоблю, другой осколок выбил колесо. Теперь мы были обездвижены.
— Ну, Сивка-Бурка, погибать, так с честью! — солдат-Егор отхаркался, отпряг телегу. На кряжистых ногах подковылял ко мне, засунул в кормушку сена. — На, похрусти на память! — Я принялась жевать, под вой снарядов, свист пуль и тут почувствовала, как что-то крепкое и теплое мне ткнулось под хвостом.
Я обернулась: солдат-Егор, взобравшись на ящик от боевых запасов, пытался загнать мне сзади промежду ляжек.
— Сейчас мы зараз справим тризну! — он бормотал, засовывая мне свой крепкий крестьянский шишак.
— Зачем? — хотела я заржать, привлечь внимание политруков к отъявленному факту скотоложества, но было поздно. Егор успел засунуть корневище в бездонну-щель кобылы и с диким присвистом работал взад-вперед, при этом поминая всех святых и мать и прочие дела.
Пропела пуля. Солдат-Егор замолк. Я обернулась вдругорядь: солдат-Егор стоял с дырой во лбу, держа прибор обеими руками. Глаза его были безжизненны. Я увидала, как младенческая его душа голубеньким махорочным дымком скользнула из лева-уха и унеслась на небо.
— Егор! — заржала я в истерике, но тут раздался новый взрыв. Двенадцать ящиков снарядов рванули громоподобно. Кровавыми бифштексами взметнулась я над полями. Один прилип к березке и тихо сполз по дереву. Настала тишина. Изредка прерываемая свистом пуль и уханьем разрывов. А также чириканьем ранних соловьев. На лиепайском плацдарме и в этот день была весна.
— Эй, хлопцы, уберите их! — крикнул я бегущим новобранцам. Но они дружно послали меня на хрен. Судьба павших за свободу и независимость нашей Родины их не интересовала. Махнул рукой и я. Сплюнув в сердцах, я забрался в свой танк, который пыхтел, готовый к бою и смертельной драке.
Экипаж тридцатьчетверки приветствовал меня дружным «ё-маё, явился!». Дал полный газ, и танк, с хрипом перескакивая через окопы и траншеи, помчался в сторону славного города Лиепая.



В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ


— Ну что, попиндюхали, хлопцы? — Так точно! — ответили хором танкисты. И мы попиндюхали в логово фашистского зверя.
Наш танк перескакивал с кочки на кочку, выпуская клубы синего дыма… В смотровую щель я видел: сожженные деревни, обугленные нивы, разбитую боетехнику врага и щедро рассыпанные тела безвестных пехотинцев. Чтоб избежать сего тягостного зрелища, свернули на боковую на дорогу.
Пейзаж сменился… Аллея, ровная как стрелка, вела нас прочь от войны. Она была обсажена подстриженными деревцами. По праву руку — озеро, в нем весело плескались выводки невиданных в России уток. По леву руку, на поляне, застыли две косули. При виде нас они не дрогнули, не убежали в лес.
— Ну, ребя, — сказал наводчик Перышкин, — сдается, заехали куда-то не туда. — А ты поменьше пинди, поменьше и получишь, — ответил я ему, нажал на полный газ. Тридцатьчетверка, взревев, рванула дальше. Аллея уперлась в горку, а там, на этой горке, стоял высокий дом готического типа, я бы сказал, однако, немного похожий на замок. Тяжелые, окованные двери, все окна зарешечены, на островерхой башенке — старинный петушок.
— Что делать? — спросил боевых друзей. Мы стали совещаться. — Убьют как пить дать! — сплюнул Газиатуллин. — А ежели нальют вина? — задумчиво промолвил Перышкин. — Ну как, решай, сержант Драченко! — их взоры устремились на меня.
Я призадумался… Действительно, опасность, что в этом логове нас всех подстрелят, отравят иль задушат, — велика, однако переть на этом танке в расположение немецких войск — куда опасней. Там — стопроцентный копец. Порассчитав все за и против, я шлепнул по затвору орудия: «Нехай, идем на вылазку!»
По одному мы вылезли из люка; сжимая ППШ, на цыпочках приблизились к двери, нажали… Дверь приоткрылась, и мы проникли в темный зал… здесь пахло сумрачной, ненашей древесиной, стол с канделябрами, камин. Сквозь древние цветные витражи вливался печальный свет… — Эй, есть здесь кто? — Ни звука, ни ответа.
Стараясь не скрипеть, поднялись на второй этаж. Толкнули прикладом перву-дверь: прекрасная Матильда М. сидела в кресле недвижно, уставив на нас застывшие глаза.
— Ребята, тут смертным духом пахнет, — поежился Газиатуллин, — айда отсюдова! — по узенькой по винтовой спустились мы в подвал.
Решетчатая загородка не поддавалась. Газиатуллин подложил гранату. Мы спрятались. Рвануло. С меня сорвало головной убор. Толкнули загородку, увидели: ряды бутылок. Лежали на боку, покрытые плотнейшей паутиной времени. Ряды зубровиц и сливовиц, коньячно-водочных изделий, шампанских, хереса, амонтильядо…
— Темно, ребята, принеси свечу! — Послушный Газиатуллин сбегал за свечой, поставили на бочку, и я отшиб горло какой-то пузатой сургучно запечатанной бутылке. В желудок мне хлынула пьянящая густая жидкость… заволокла пазы. — Давай, ребята, пей, чтоб всем им сдохнуть!
Пошла работа. Вытаскивали бутыля и прям на месте заливали в глотку. Вбирали в себя моря. Зубровиц и сливовиц, шнапсов, коньяков, амонтильядо, хереса…
Расширившимися зрачками видел: засаживают с равномерным «буль-буль-буль» — наводчик Перышкин и моторист Газиатуллин. Особым фокусом — немного сверху и сбоку увидел и себя: стоял на четвереньках, лакал собакой из миски пенистую жижу различных спиртовых оттенков…
— Ты так погибнешь, Рем, — тяжелая и властная рука взяла меня за шкирку, оторвала от пенной жижи. Я обернулся: мои друзья лежали в разных позах: наводчик Перышкин — в обнимку с бочкой, с невинным детским выражением на лице, а моторист Газиатуллин — в конвульсии, весь почерневший: видать, нарушил заповедь Ислама. Я понял, что души их давно гуляют в царстве Маниту.
Барон фон Пален погладил мой мохнатый лоб и на руках отнес наверх, в свой кабинет, там положил на мягкий персидский коврик у окна. Особым, инстинктивным зрением я видел: хозяин спокоен, он собирает книги и вещи, готовясь к дальнему нелегкому пути.
Передо мною фолианты: Эразма Роттердамского, средневековых мистиков, папирусы из древнего Египта. Миниатюрный череп обезьяны, засушенная рука графини Н. Все это он складывал в сундук и тягостно вздыхал.
— Мой старый четвероногий друг, мой Рем, — он бормотал себе под нос, — сегодня мы потеряли Матильду Б. Она была… Но я уверен, что на небесах мы снова будем вместе. Мы ведь не можем оставаться здесь, под ненавистной большевистской оккупацией. Она скончалась без боли, яд был силен, а эти вот реликвии…
— Реликвии — они не могут и не должны достаться варварам с Востока! — фон Пален поднатужился, поставил ящик с бесценным содержимым в пылающий камин. Огонь пошел лизать.
Он преклонился, сложил благоговейно руки. Его суровое остзейское лицо, взгляд, устремленный на горящие реликвии… я вспомнил, что род фон Паленов идет от крестоносцев…
Фон Пален сказал мне: «Прощай, мой верный пес», приблизился к столу, налил бокал вина и кинул в него тяжелый фамильный перстень, затем опорожнил и сел напротив очага. Через мгновение его глаза застыли. Он мне напомнил Матильду Б.
В окно влетел снаряд и с диким грохотом взорвался. Запахло гарью, дымом, взметнувшейся трухой… Поджавши хвост, я устремился вниз, через разломанные переходы. Подальше от этой дикой германо-российской бойни, от этих несуразных ситуаций. Нашедши винтовую лестницу, сбежал в пропахший сыростью подвал…



СКЛАДЫ БУГРЕЕВА


Где потайная дверь, как выбежать? Я ждал ежесекундно, что долбанет очередной снаряд, и жизнь моя будет оборвана… Но нет, все тихо… И я продолжил свой поиск по-пластунски в проклятом подземелье. — Ну, наконец-то! — Я поднатужился и влез в полуподвальное окно, скользнул по куче битого стекла, щебенки и провалился в темное пространство.
Протер глаза: кромешна тьма, ни зги не видно… Однако, сдается, чуть видимая струйка света пробивается сквозь щель в стене. Ползу туда на четвереньках, толкаю дверь: в малюсенькой каптерке сидит старик, он подгребает кочергой золу в буржуйке, пьет с блюдца чай. Увидевши меня, он хмурится: «Ты кто таков?» — Я: «Тяв-тяв-тяв!» — Поди сюда, дружок. Небось проголодался… На, ешь, — он положил передо мной осьмушку хлеба и хвост селедки.
Я бросился на пищу и начал урчать, давясь на четвереньках. Пока я жрал из миски, виляя нечесаным хвостом, он что-то там писал огрызком карандаша. Потом захлопнул ведомость и свистнул мне: «А ну, пойдем посмотрим, что на складах!» Он снял пудовый замок, со скрипом отворил обитую железом дверь, впустил меня вперед. Раздался писк ошалевших крыс. Я хрипло забрехал, и крысы бросились по сторонам. Акакий Нилыч зажег фонарь: в холодном полумраке, в безукоризненном порядке стоят бочонки с сельдями: ряды, ряды, ряды.
— Продкомиссар Чубаев велел беречь народное имущество. Иначе — не одолеть Деникина, Антанту и долбаных агрессоров семи морей! — Акакий Нилыч сплюнул, двинулся вперед. Сухой косматый мужичонка в сапогах, с мохнатыми ноздрями и ушами, и я — залетный пес. Мы знаем: щас — октябрь 19-го, Москва готовится к осаде, Деникин уж под Кромами, совецка-власть в опасности.
— Наука такова, — Акакий Нилыч прокашлялся, — я занимаюсь накладными и отпускаю гражданам товар. Твоя задача — блюсти народное добро и расправляться с кажным паразитом, посмевшим посягнуть на оное.
— Вот видишь! — Акакий Нилыч показал на крысу, которая украдкой подползла лакать селедочную жижу. — Ату ее, ату! — Я прыгнул, подобно молнии, и шлепнулся на крысу. Взъерошенная тварь пыталась отбиваться, но я одним рывком сорвал ей голову и бросил прочь.
— О-кей! — Акакий Нилыч подошел поближе, крюком, насаженным на длинный шест, он подцепил премерзкое созданье и тут же швырнул в корзину с дохлыми собратьями: «Вот так мы охраняем рыбные склады Бугреева. Таперича они народные. Ты понял, Шурик, как надо действовать? Так значит, спуску не давай!» — он повернулся и вышел, закрыв со скрипом дверь. Я очутился в кромешной тьме.
Мне стало не по себе. Я видел сотни жадных глаз, светящихся в ночи, они следили за каждым моим движением и потихоньку придвигались. Я понял, что справиться с такой армадой мне несподру… — Так что же ты, Акакий Нилыч, мил-человек! — я заскулил и начал скрестись о дверь. Но тот не отзывался.
Крысиные глаза все ближе, бесшумными рядами они… Уже на расстоянии полметра… Моя душа не выдержала, я залился истошным хриплым лаем и прыгнул на эту свору палачей, круша направо и налево их тела. Кровавая окрошка взметнулась в воздух. Однако сотни мерзких тварей впились мне в уши, шею, нежное подбрюшье: мы покатились в воющем и стонущем клубке.



ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА


— Чего вы тут устроили? — она взяла метелку и принялась чехвостить нас куда попало. Мы продолжали драться, но власть метлы была сильнее: мы расцепились.
— Ну вот, ну только стоило мне зазеваться за плитой, как вы такое вот устроили! — она тащила нас за шиворот, ругаясь на ходу. — Ну как вас оставлять одних?
Она бурчала, причитала и громыхала кастрюлями: «А ну-ка, быстренько, умыться и быс за стол! А ты, Ленком, ведь ты же старший, ты же пионер! Ты слышишь, Ленком? Хотя бы имя не позорь свое!»
Я, всхлипывая, смывая сопли и кровь с разбитого лица. Серега также всхлипывал над тазом: я разодрал ему щеку и ухо. Затем, угрюмые и недовольные, мы сели за стол. Передо мной — тарелка каши, и у Сереги — тоже. В ней, посередке — немного масла. Да, масло тает, и мы размазываем его по краешку тарелки.
— Ну баба, ну дай огурчика! — я начинаю канючить. Серега мне вторит: «Ну дай огурчика…» — Огурчик для отца, — сурово отвечает бабушка, — он приезжает усталый, он выпивает рюмку водки, и вот под это вот идет огурчик… Вы знаете, что время непростое… армады фашистских гадов не дремлют, и потому наш папа все делает, чтоб поддержать боеспособность Красной Армии…
На отрывном календаре я вижу день: 15 августа 37-го… я вижу этот день… Домолотив всю кашу до дна, я и Серега идем гулять. На дачном участке — пусто, одиноко, жарко. Трава по пояс, лопухи. В кустах лежат давно не нужные игрушки… Мы долго качаемся на самодельных качелях, привязанных к стволам высоких корабельных сосен, и жмуримся под ярким солнцем.
В поселке Кратово — последняя макушка лета… В соседнем доме отдыха «Победа» тоскливо заливается гармонь. Потом — девчачий визг, мужицкий гогот, и голос в репродукторе: «Товарищ Иванов — на выход!»
Мы долго и упорно играем в разведчиков. Серега прячется, я с деревянным пистолетом ищу его. Он за уборной, присел за самой за ямой выгребной и думает, что я не вижу. — Вставай, проклятый фашист! — он повернулся, и я швыряю ему в лоб гранату — большую, еловую. На лбу Сереги растет синяк, он громко плачет, убегает прочь.
— Ну где ты, Серега? — я пробираюсь сквозь кусты смородины, ищу придурка-октябренка. Но октябренка и след простыл. Над дачей — деревянной, двухэтажной, с трубой, террасой и балконом — горит полуденное солнце. Я жмурюсь, ползу к террасе: «Неужто этот придурок Серега сумеет скрыться от Ленкома? Или, что вовсе не годится — наябедничает старой дуре…»
…Крадусь вдоль дома. За стеклами террасы — громкий разговор. Я слышу басистый голос отца и голос собеседника — немного суетливый и шепелявый. Гость говорит отцу: «Иван Степаныч! Поймите же, что ваша последняя заявка на сверхтяжелый танк УП-140 не только бесполезна, она идет вразрез со всей партийной генеральной линией… мы делаем упор на легких танках, которые, подобно кавалерии, способны прорваться сквозь укрепления врага и на его плечах войти в Европу…»
Гляжу внимательней: Бабурьев — так звали собеседника, — дымит, пьет чай и убеждает отца. Отец сидит в расстегнутой армейской гимнастерке, опять-таки дымит и остается на своем. Их разговор мне неприятен и откровенно скучен… я лезу через забор и исчезаю на территории дом отдыха «Победа»… Здесь хохот, беготня, гром матюгальника и разные затеи.
Дорожки покрыты гравием. На стендах — портреты победителей спортивных состязаний, портреты Ворошилова и Сталина… Я подбегаю к реке. Какой-то странный треск и шепот в кустах: неужто шпионы? Крадусь на четвереньках и вижу: огромный жилистый мужик лежит на бабе, его сатиновые шаровары спущены, он крутит голым задом, пыхтит и чертыхается. Она — с задратыми ногами, хватает мужика за мускулистые за бока, притягивает на себя, их языки шевелятся во рту друг друга. От неожиданного зрелища я содрогнулся: в моих трусах поднялась буря: «он» напружинился, и резкая мучительная боль пронзила низ живота. Сырая, липкая, как клей, заполнила трусы, я замычал.
Мужик поднял глаза и выругался: — Ты что здесь промышляешь, пионер? — Не в силах двинуться, стоял я, держась за мокрые трусы. А он, поднявшись, схватил меня за чуб, подвел к лахудре. Она лежала на спине и улыбалась золотыми фиксами, в которых отражалась тыща солнц. Намазанная, с белыми закрученными волосами, она спросила: «Что, пионер, долбацца хочешь?» Я что-то пробормотал, хотел рвануться прочь, но он держал меня руками, исшитыми малиновой наколкой. Запомнил надпись: «Беломор» и «Не забуду мать родную».
Он подтолкнул меня к лахудре, и та, раздвинув ляжки, взяла меня за тонкий член. Он вновь напрягся, и волевой рукой она ввела его в горячую, широкую лощину. Очередная конвульсия. Я плачу.
— Не плачь, защитник Родины! — он наливает стаканчик из пузырька и подает мне. Я пью: пронзительное пойло встревает в зобу: пытаюсь выплюнуть, но он зажал мне рот своей корявой дланью: «Не порть продукт!» Сивуха уходит в желудок и далее расходится по всем затворкам тела, шибает в мозг. Я понимаю, что я не пионер, что я — изменник и вертопрах.
Стою, и слезы катятся от чувства оскверненной мечты и от сознания, что более таким, как прежде, я не буду. Мужик берет гармонь, растягивает до беспредела и запевает: песнь о мальчике. Которого друзья толкнули на воровскую жизнь, и в результате он погиб, не в силах воровать народное добро.
Потом мужик берет меня за плечи, притягивает к себе и крепко обнимает. В сем интенсивном моменте общенья я вижу сквозь слезы и пелену времен: его, раздавленного танком под Смоленском, и самого себя, прошитого осколком под Балаклавой. На этом наши пути расходятся. Я вырываюсь, наконец, бегу домой из дома отдыха «Победа», икая и давясь слюной. Перемахнул через забор, и вот я у себя на даче.
Здесь подозрительная тишина. Из-за кустов я вижу: у самой у калитки пристроился автомобиль. Черная «эмка». Поглаживая руль, сидит шофер и курит папиросу. Птички чирикают, и солнце все более перемещается на запад. Внезапно двери на веранде открываются. Выходит отец с руками за спиной. За ним — Иван Витальич Бабурьев и двое военных с наганами. Они идут к машине. Я внутренне желаю прыгнуть, схватиться за отца, но все мои движенья парализованы. Я вижу, как они садятся в машину, уезжают. Бензиновый дымок щекочет ноздри.
Я на веранде. Здесь тихо, стоит закуска, пустая бутылка водки. На месте отца сидит Серега и жадно уплетает огурец. На лбу Сереги вспухла шишка, однако он сосредоточенно хрустит. — Где баба? — Не знаю. — Иду на бабушкину половину. Она лежит, рыдая в подушку. На бабушку беззвучно смотрит Николай Угодник.
Я поднимаюсь на второй этаж. Ложусь на свой диванчик, пытаюсь сообразить. Моя рука скользнула под подушку, нащупала там что-то, завернутое в тряпку, тяжелое и твердое. Я достаю предмет, разматываю тряпку: тяжелый, матово переливающийся, военный браунинг отца мне говорит: «Не унывай, Ленком! Минуют годы, и ты поймешь, что жил в прекрасное и удивительное время. А с этим именным оружием ты сможешь всегда бороться за справедливость!»
Я прячу браунинг на груди, накидываю куртку, на цыпочках спускаюсь вниз. Пока предатель-Серега не спохватился: я задним ходом покидаю наш участок и углубляюсь в лес. Малиновое солнце почти исчезло за горизонтом, и лес был полон сумеречных теней… По тоненькой тропинке я углубляюсь в чащу, желая спрятать браунинг до наступления ночи.



НА ЛЫСОЙ ГОРЕ


Я весело бежал по тропке, посвистывал себе под нос, стегал лозой крапиву и подорожники. Вокруг — прекрасный подмосковный лес: щебечущие птахи пытались отвлечь меня от разных тяжелых мыслей. И я действительно забыл про все эти события на подмосковной даче и даже про браунинг за пазухой…
Внезапно солнце зашло за тучу, пейзаж переменился. Переменился и сам характер леса: на смену веселым соснам и березкам пришли угрюмые дубы и сумрачные ели. Подуло свежестью. Я понял, что близко — чужая территория, и враг — не дремлет!
Лес расступился. Передо мною — Лысая гора. За ней — граница с Польшей. У самого подножья — памятник героям-пограничникам. На пионерской вахте стоит Егор Макаркин. Увидев меня, он шепчет матом: «Опять ты опоздал, Свинюшкин!»
— Свинюшкин? — окидываю взором собственное тело. Действительно, подросток я отменно жирный. Откормленные ляжки, сандалеты. Трусы, рубашка белая и пионерский галстук. Я не на шутку разозлился: «Ты сам пиндюк, Макаркин!»
— А ты — говнюк! Какого хэ ты опоздал на вахту? На, подавись! — он недовольно передает мне пионерскую пилотку, накидку на плечи и деревянное ружье. Я делаю два шага вперед, два шага влево, рублю сплеча салют и четко молочу: «Нести охрану памятника славы советских пограничников — всегда готов!» — «Готов, готов, готов!» — отвечает лес многократным эхом.
Макаркин убегает. Я остаюсь один на вахте. Июнь 39-го. В высоком небе беззвучно зависает коршун. Шумят ветры, и распростерлась по леву-руку от меня бескрайняя страна Советов. Ну, а направо — там мир иной. Оттуда нам грозит беда, и потому вдоль пограничной полосы денно и нощно ходит дядя-Петя, друг отца, и с ним — ученая собака Альба.
Однако на вахте я один. И враг, наверное, не дремлет. Чтоб не поддаться страху, я запеваю песню о трех танкистах. Про экипаж машины боевой. Однако тревога не проходит.
И тут он вышел из лесу навстречу мне: высокий, ладный, в форме летчика. Начищен, выглажен, планшетка на боку. Слащавая улыбка на розовом лице. Остановился, отдал честь: «Комэск Мартынов. А ты кто будешь, мальчик?» — Я — Ким! — Откуда будешь, Ким? — Оттуда! — и я махнул рукой в обратном направлении.
Он щелкнул каблуками, поправил планшетку, с наигранной веселостью сказал: «Я — в школу летного состава, мальчик. Я прибыл московским поездом. Покажешь путь?»
В мозгу сработало: московский поезд будет только завтра… — Я понял, что…
— Уже темнеет, — поежился комэск, — не мог бы ты мне показать дорогу в часть, да побыстрее? Мне нужен командир Сережкин.
— Сережкин? — тут я запнулся… я вспомнил, что это — мой папа, начальник летной школы.
Его холодные глаза уставились на красный галстук: «Скажи мне, пионер, где командир Сережкин, где школа летсостава?»
Тут сердце мое сжалось, я понял, что это — матерый враг, предатель, диверсант… Но я сдержался и сказал: «Вон там, по этой тропке, и через лес налево…» — «Тогда показывай!» — его глаза окаменели, он сжал мое плечо до боли, толкнул по направлению к лесу.
Так я покинул вахту. Я знал, что нынче год — 39-й, что враг не дремлет, что я — отважный пионер Сережкин, сын командира, что рядом — коварный диверсант Лещинский, и, может быть, мне суждено погибнуть смертью храбрых.
Итак, сгущались сумерки. Мы шли по лесу, по тропке, которая петляла среди деревьев и уводила нас от города, от летной школы — вперед, к заставе, где пограничная собака Альба и дядя-Петя, друг отца.
Он шел со мною рядом, все время оправляя гимнастерку, оглядываясь. — «Ага, он нервничает. Проклятый диверсант!» — Он положил мне руку на плечо: «Скажи-ка, пионер, а как ты учишься?» — он явно пытался меня разговорить. — Неважно! — соврал я.
— Неважно — это значит очень плохо. Ведь ты же пионер. А папа, мама?
— Отец и мать работают в совхозе, — неужто он догадался, что папа — красный командир Сережкин Иван Никитич и возглавляет именно ту школу летсостава, куда он силится попасть?
— Так где же мы, Иван Сусанин? — пришелец явно был встревожен.
Дорога шла лесом. Ей не было конца.
— Сейчас, еще немного, — я бормотал, предчувствуя беду, но красный галстук придавал мне сил.
И в тот момент, когда его терпение иссякло, лес расступился. Пред нами — залитая солнцем поляна, сторожевая вышка, часовой. Внизу, у самой у колючей проволоки — такое близкое, родное лицо начальника заставы — дяди-Пети, свирепые глаза собаки Альбы. Раздался грозный окрик: «Стой, кто идет?»
Лицо шпиона жутко исказилось, он понял, что попал в засаду. Ударом, отработанным в германской разведшколе, он рубанул меня ребром ладони по шее и прыгнул в сторону.
Последним усилием я вытащил из-под рубахи браунинг, наставил на диверсанта. Держа его на непокорной мушке, нажал на спусковой крючок. Раздался крик раненого зверя. Я опрокинулся. Уж лежа на траве, тускнеющим сознанием я слышал: пальбу, лай Альбы и мат смертельно раненного диверсанта.



ДЕТИ СКЛИФА


Кто-то приставил к моим губам носик кувшина… я ощутил живительную влагу, глотнул, еще глотнул, открыл глаза: она, красивая и молодая, склонилась надо мной… какое милое лицо… сестра, где я и что со мной?
— Потише, больной! — она нагнулась и приложила пальчик к губам. Я вижу ее большую грудь в прорезе белого халата, и мой могучий детородный напрягается.
Рывком приподымаюсь: большое тело — двухметровое — под простыней: одна рука замотана и, очевидно, в гипсе: я весь в больничном одеянье. А пионер, а Лысая гора? Скажите, где я, кто?
Она опять нагнулась: «Володя, миленький, вы — в Склифосовского. После вчерашней автокатастрофы вам крупно повезло: один лишь перелом руки. И — врач сказал — вы снова вернетесь к большому спорту. Вы будете призером мира по баскетболу…»
— Вот это, бляха-муха, угораздило… А день сегодня что за?
— 2-го марта 79-го. Всему виной весенний гололед… и алкоголь. И с вами рядом была одна красавица… Вот ей уж не помочь.
«Да я же, бляха-муха, стрельнул в фашиста, при чем тут цацы всякие?» — хотел сказать, однако же сдержался, закрыл глаза. Она ушла. Зато вовсю пошли галдеть соседи по палате — все те, кто в гололед схватил очередную травму.
— На днях, ребята, ехал по Крестовскому, глазами видел, как милицейский «жигуленок» в автобус врезался.
— И что, все сдохли?
— Да не, вот только шишки понабивали. Наверное, теперь соседи наши, знай, по Склифу.
— Да. Коротка, знай, жизнь. И я, знай, чуть на днях не умер.
— Вся жизнь небось успела прокрутиться пред глазами?
— Какая на хрен жизнь? Какая-то манда нависла над очами.
— Вот так, Сережа, лежим тут с травмами конечностей и даже не представляем, какие, бляха-муха, трагедии бывают.
— Как у Ромео и Джульетты.
— Как у Володи Ленина с Надюшей.
— Как у Чапаева и Анки-пулеметчицы.
— Или у Феликса Эдмундовича с Троцким.
— Или — как у нашей Зины. Вы знаете, ребята, она вовсю сосет — в курилке, в перевязочной и даже на площадке… за пять колов.
— Кончай нести парашу! — я грозно приподнялся и запустил стаканом в обшарпанную дверь. Посыпались осколки. Они утихли и дружно захрапели.
Лежал и думал. Час иль два иль три. Пробила полночь. Громадная больница спит. Разлита гробовая тишина. Лишь изредка взрываемая воем «скорой помощи». Во, знай, куда попал!
Кряхтя, спустил ступни с кровати, иду в сортир. Выкуриваю «Приму», кидаю чинарик в унитаз. Палата номер восемь. Травматология конечностей. Спортсмены, поскользнувшиеся в гололед. И я — наипервейший бомбардир ЦСКА. Килда рулю! Поправив полосатую пижаму и подтянув трусы, пускаюсь в обратный путь. Проход по коридору. Со скоростью два километра в сутки. Как бы не долбануться… Со стен взирают отцы-создатели российской медицины — там Пирогов и Сеченов, и Боткин с Павловым. Прифет, тафарищи!
Навстречу — Зина, везет тележку, заставленную пробирками, коробочками да медикаментами. Уж открывает варежку, готовая будить честной народ, но я ей: «Тс-сс, Зина, слы, пойдем покурим..»
Она подмигивает, идет в курилку. Там мы садимся на табуреты, она дает мне сигарету «Ява». Затяжка. Тишина, блаженство. Я прижимаю Зину к себе: она совсем готова. Горячий поцелуй.
Здесь, в полуосвещенной, пропахшей бинтами и чинариками, я достаю свой жилистый прибор, кладу ей в руку: «Сестричка, помоги..»
Она пыталась вывернуться, однако я сказал ей: «Не надо, Зина, не выступай! Все знают, что ты берешь все до конца. За пять рублей. В курилке. В перевязочной. Повсюду. Промеж бинтов и склянок. Такая маленькая, симпатичная сестричка… А ну, давай, бери!» Она, не говоря ни слова, нагнулась и начала работать.
Работала лениво и невнятно. Я подгонял ее шлепками, однако — безрезультатно. В подкорке головного мозга оставалось ощущение, что все это уж было — прокручено бесчисленное количество разов, и повторяется в бессчетный раз… И коридоры Склифа, пропахшие гнилой капустой, и шарканье чувяк, и эта Зина…
Она пыталась выдернуться, однако я схватил ее за уши и натянул на член. Густые мощные потоки прорвались наконец: «Давай, с заглотом!» Она же, стерва, замычала и сжала зубы. От дикой боли я закричал и дал ей в лоб: она разжала зубы и отлетела к стене.
И отлетела к кафельной стене, затихла. Я разглядел свой член: следы зубов, однако цел. Она же лежала на полу, мертва иль без сознанья. Я понял, что пора смываться. Прокрался в раздевалку, напялил чью-то одежонку, на цыпочках сквозь задний ход — и прыгаю в автомобиль.



ПОРТ ВОСЬМИ МОРЕЙ


Салон автомобиля… кожаные пахучие сиденья, проезд по улицам Москвы. Я вижу крепкий, под скобку подбритый затылок шофера. Он тормозит у голубого здания, похожего на авиаангар. Читаю надпись: улица пилота Нестерова. Тот самый русский авиатор, что первым сделал «мертвую петлю» и в годы Первой мировой погиб…
Вхожу в ангар. На мне — двубортное пальто до пят, шляпа с широкими полями, ботинки с «разговорами», каких не носят здесь.
На входе охранник щелкает и отдает под козырек: «Добро пожаловать, товарищ Нобиле!»
— Товарищ Нобиле? — я роюсь в своей бездонной памяти… Умберто Нобиле — тот самый итальянский воздухоплаватель… После разборок с Муссолини в 30-х он переехал в СССР и много лет работал в собственном КБ… Его идея — построить дирижабль, что превзошел бы графа Цепеллина… назло всем силам доказать, что дирижабль жесткой конструкции есть дело будущего, и покорить воздушные просторы Антарктики, Евразии и всей планеты…
Огромнейший ангар… Во всю его длину — подобно скелету ящера — каркас УД-140. Да, этот управляемый — для кругосветного. Какая мощная конструкция… уже идет обшивка тончайшим слоем алюминия. Работа движется!
— Здравствуйте, товарищ Нобиле! — меня приветствуют веселые ребята. Простые русские физиономии, на них написан энтузиазм строителей социализма… Я отдаю салют и прохожу в свой кабинет. Огромный стол завален чертежами, на стенах — портреты Сталина, Жуковского, а также карта мира… Пунцовый СССР как шкура свежеосвежеванного медведя раскинут от Балтики до Дальнего Востока… моя Италия на этой карте — приткнулась незаметным сапожком.
Звонят: «Товарищ Нобиле, в КБ вот-вот прибудет правительственная комиссия, встречайте дорогих гостей».
Я зажигаю трубку, одергиваю твидовый пиджак и с папкой последних документов спешу на выход. Весь персонал КБ застыл в торжественном. И вот они являются в цех сборки… на мягких сапогах — Ягода, за ним товарищи из Наркомата авиации, а также кураторы ЦК… Наши маршруты скрещиваются. Не доходя до дирижабля, жмем руки, обнимаемся.
— Ну как работа? — осведомляется Ягода, его лицо чуть-чуть подпухло, он жадно затягивается папиросой. Я продираю глотку и отвечаю с акцентом:
— Работа продвигается, товарищи… Наш дирижабль будет готов к 20-летию Октябрьского переворота. Надеемся, что запуск состоится во время парада на Красной площади… Он должен пролететь над башнями Кремля и совершить посадку во Владивостоке, побив тем самым абсолютный мировой рекорд…
— Отлично! — Ягода жмет мне руку, другие товарищи смеются, шепчутся. Обходят каркас УД-140, щупают узлы… Довольные, уходят…
Я снова в своем бюро. Пытаюсь сосчитать на маленьком клочке бумаги… сегодня — ноябрь 36-го… до 20-летия Октябрьского переворота — ровно год… за это время — мне предстоит бесчисленное множество испытаний, доработок и прочих кропотливых дел. Загвоздка, однако, в том, что дирижабль не взлетит ни при каких условиях… Принципиальная ошибка заложена в конструкции, навязана Кремлем… чтобы использовать машину в военных целях, они добавили 15 тонн подъемной силы, а это значит, что конструкция не выдержит, и я, возможно, пойду под трибунал и буду расстрелян в одной из подмосковных тюрем…
Проклятая затея! Ну а сегодня мне предстоят: планерка в Академии Жуковского, а также митинг на стадионе «Динамо»… Как это все мне надоело! — я ударяюсь лбом о стенку и выпускаю длинное ругательство на итальянском… пытаюсь проснуться, вспомнить, что я не Нобиле, что я — другой, однако эта — данная реальность — сильнее…
Я нажимаю на кнопку: «Машину к подъезду!» и выхожу. Горбатый черный «фордик» уже на месте. Сажусь: «В Кривоколенный!» Шофер кивает, везет по улицам Москвы… Машин немного… простой советский люд сигает под моросящим ноябрьским дождиком… унылые строенья, красные плакаты, призывы.
Проехали по Горького, свернули в Охотный ряд, в Кривоколенном переулке тормознули. Солидный пятиэтажный дом — для академиков и красных командиров. Лифтерша меня узнала, почтительно нагнулась. На лифте поднимаюсь на 3-й, звоню. Она открыла: острижена под челку и грубо обведенные голодные глаза — Эсфирь Гладкова, моя любовница, член партии, сотрудница ОГПУ.
Я молча прохожу в гостиную, кидаю пальто, пиджак и наливаю рюмку коньяка. Глотаю, ежусь… она подходит, ни слова не говоря, садится предо мной и достает мой крепкий генеральский корень…
Садится предо мной, уверенным движением притягивает и начинает вовсю работать… Я знаю, что эта дрянь доносит каждый шаг ОГПУ, что возвращение в Италию уже проблематично, и жизнь моя на волоске… однако эта дрянь сильнее: я содрогаюсь в томительной и безнадежной спазме.
Затем я на диване, кладу дурную голову ей на колени, закуриваю. Эсфирь Гладкова шепчет: «Ну что ты, успокойся, малыш» и гладит серебряную шевелюру… Я думаю: «Какого черта ты, генерал Умберто Нобиле, связался со Страной Советов, поверил их тошнотворным обещаньям… про новый мир, про дело рабочих и крестьян…»
Стучат часы. Москва, ноябрь 36-го… Типично здешний ритм — неисправимо медленной житухи… за окнами — глухая жизнь советских пятилеток… Италия и солнце — далеко… Что делать?
Отсюда возможны лишь следующие выходы: поддаться уговорам большевиков, принять советский ихний паспорт и сгинуть в одной из многочисленных шарашек… Или — рвануть в посольство фашистской Италии, покаяться во всех грехах и попроситься на родину… Возможно также третье — тянуть резину до тех пор, пока я им — Советам — не надоем, пока не выкинут меня под зад ко всем чертям собачьим… Последнее мне по душе… я выпиваю еще глоток армянского, целую в лоб Эсфирь, накидываю пиджак, пальто и выхожу на клетку…
Лифт долго не идет… Я бью ногой по металлической двери… уф, наконец… вхожу, захлопываю дверь, жму на обугленную сигаретой кнопку и медленно ползу на первый… все, стоп! Я раскрываю дверь и вижу сцену: сидит вахтер, мусолит пропуска. И надпись: «Госзаказ — досрочно!»



ОБЪЕКТ А-10


— Эй, пропуск! — рявкнул вахтер, но я уже прорвался: на заводской площадке ждали. Толпились, кучковались — их было с десяток — чугунных лиц. В каракулевых пирожках, тяжелых ратиновых пальто.
— От местных оборонцев — привет! — и стали прижимать, слюнявить мокрыми губами: — С приездом, Иван Васильевич, ну как добрались?
— Да ничего, вот только шапку похерил…
— Ну, мы найдем… а вы пожалуйте в микроавтобус, давно пора на госприемку. — Я взгромоздил в автобус свое потяжелевшее, уселся на скрипучем, и тот, пыхтя, поехал с полупритушенными фарами, высвечивая пургу и степь…
— У нас на сталинградчине всегда так, — вздохнул директор Мослюков. — В январские деньки мороз что надо… однако хороши и испытанья… весь воздух насыщен кислородом… ракета летит стремительно и лучше попадает в цель…
— Однако на полигоне холодно, — директор достал бутылку спирта, разлил на двоих, — как говорится, поехали. — Я опрокинул залпом, чтоб не стошнить: убийственная жидкость прошла по зобу, через желудок — к волоскам кишок, проникла в кровь и жахнула по мозгу. Подумалось: «А хорошо ведь, среди своих, в могучих, теплых объятьях оборонки… а сколько, кстати, времени?.»
— Сегодня, — отрапортовал директор, — 30-е. Январь. А год, извольте знать, 75-й.
— Да-да, — пробормотал… я вспомнил, что в этот год советская держава достигла пика… ракетчики сравнялись с Западом… достигли стратегического паритета… советские морские корабли — в Гаване, в Адене, в Бербере… американцы бьют тревогу и созывают экстренный совет: что делать? «Холодная война» американцами почти проиграна. А все они — безвестные орлы советской оборонки…
— Приехали, Иван Васильевич… — меня выводят под руки. Я вылезаю, дивясь своей степенности и брюху… На плечи мои накинули медвежью шкуру… по хорошо протоптанной дорожке ведут на пункт…
Бетонный бункер утонул в снегу… через систему бронированных дверей и коридорчиков — на наблюдательный форпост. Горят зеленые огни табло, попискивает связь.
Сквозь щель экрана вижу: глухая ночь, пурга и бесконечные пространства полигона.
— У нас в Капустином Яру давно готовились к такому испытанью. И вам, как человеку из Москвы, хорошая возможность убедиться: последняя, тактическая, с радиусом двести километров.
— Ну ладно, посмотрим, чего вы там… Тяжелое молчанье. Сопенье, топтание на месте. Я, оборонцы, бункер. Температура
— у нуля. Пары выходят из их широких ноздрей и растворяются в бетонном помещеньи.
— Однако время! — сверяем командирские часы. Светящаяся стрелка на пульте управления ползет к отметке 0. — Попиндюхали! — оранжевое пламя брызжет из сопла, вспухает до пожарища.
Немного оторвавши хвост, ракета сходит с рампы, и, подождав маленько, идет наверх, роняя искры на притихший Капустин Яр. Перерастает в точку, все, исчезла. Томительная пауза. Кряхтят, переминаются. Пузатый Иван Васильевич, то бишь покорный ваш, стоит у застекленной щели, глядит на звезды. Он думает о том, какого хрена…
Проходят 3 минуты… А это что?! Вся степь по горизонту вдруг озарилась неслыханным огнем. Столбы огня и дыма выросли в полнеба. Ударная волна идет над Волгой, шибает в бункер, уносится в донскую степь. Товарищи теряют равновесие. Я падаю… Звон битого стекла. Потом покашливанье. Затем истошный крик: «Ура, товарищи! Даешь УФ-06!» Бросаемся в объятья друг друга, кидаем шапки к потолку, слюнявим друг другу рожи: «С успешным испытанием, товарищи! Теперь пора обмыть…»
Выходим на мороз. Микроавтобус везет нас в корпус, где дирекция. (Могучая конструкция, сварные щели… огни на третьем этаже.) Пуская вперед меня — Иван Василича, — идут в банкетный зал, вернее, в клуб ракетчиков. Здесь все накрыто. Квадратом стоят столы, на них армады водки, шампанского, закуски. На стенах — переходящие знамена и флажки, над ними — бюст Ленина, трибуна, плакат о смычке производства и науки.
— Давайте, Иван Васильевич, скажите слово…
— Ну влип, кретин, — шепчу, однако законы жизни нарушать нельзя. Поправив черный кримпленовый костюм, я бодро взбегаю на эстраду. Встал на трибуне прочно, глотнул боржома: «Товарищи, родные наши оборонцы! Страна вас помнит, страна вас знает! Страна Советов не забудет ваших трудовых свершений… Сегодня госприемка приняла продукцию, которая послужит для того, чтобы небо было мирным, чтоб жили мы, трудились, отдыхали! С успешным испытанием, товарищи!»
Аплодисменты. Меня сажают на почетно-место. Льют полный стакан. Кладут закуску: селедку, сервелат, соленый огурец. — Давайте винегрета, Иван Васильевич! — мурлыкает моя соседка: грудастая, румяная, гидроленные волосы стоят столбом. — Я полутезка ваша, Инесса Васильевна, я секретарь-пропагандист месткома.
— Ну, будьте счастливы, Инесса! — столкнулись со страшным звоном стаканы, водяра поползла в глубины организма, влилась в расширенные спиртом сосуды мозга, сменила спектр восприятия с лилового на радужно-зеленый.
— А хорошо живем, — сказал я, занюхав рыбой, — ну чем не жизнь… работаем не покладая рук, зато и отдохнуть умеем!
Инесса Васильевна прижалась свинцовой грудью: «Накладывайте винегретику, Иван Васильевич! Позвольте еще водочки налить…» — Чего же, можно! — Я, он же Иван Васильевич, беру второй стакан: «За оборонцев — алаверды!»
— А ну, цыганочку! — Инесса Васильевна махнула платочком. Динамики извергли скрежет, полилась лезгинка. Подумалось: «Ну почему лезгинка?» Васильевна сорвалась с места, поволокла меня, Васильича, на танец… Рыгая и отдуваясь, топтался, пока она ходила с платочком вокруг меня, под дружные присвисты оборонцев.
На третьем стакане я ощутил: «Неплохо бы опробовать такой станок!» Васильевна прочухала рефлекс, сказала коротко: «Пойдемте, Иван Василич!»
По коридору гулкому — мы в кабинет с табличкой «Партактив». Там — стол, два стула, портреты Политбюро, таблички соцсоревнованья. Цветные стрелки сигают вверх и вниз: на графиках — работа звеньев… великая бумажная работа.
Не дожидаясь приглашенья, я вырубаю свет, заваливаю даму на стол, обтянутый зеленым… — Ай! — острый вымпел прокалывает откормленную ляжку Васильевны. — Ничо, ничо… — я стягиваю с дамы бязевые, до колен, подштанники и достаю свой тощий министерский.
Трещит казенный стол: неунывающий Ильич с прищуром взирает на борьбу полов… Веселая и полная луна с улыбкой светит им в окно… искрится снег в степи под Волгоградом. Чернеют трубы стометровые: одна шестая суши идет упорно к цели — защите трудовых людей земного шара.
— Все! — Я икаю, отваливаюсь от Васильевны. Отплевываясь и бормоча проклятья всем японским городовым, бреду по коридору взад — в тот актовый, где оглушительно хрипит Высоцкий. Часть оборонцев полегла в углах, их разложили на спортивных матах. Неутомимые бойцы трясутся в центре зала. Под «Скалолазку» я танцую твист. Ревет сирена, и даже лежащие вповалку встают с колен… что за дела?
С эстрады хрипит зав. первого отдела Рожин: «Товарищи, произошла накладка… Иван Васильевич Сосюра звонил из Главка из Москвы… Он сообщил, что из-за чрезвычайной занятости не смог прибыть на испытанье… Он нас заочно поздравляет с успешным испытаньем. Однако я задаю вам всем вопрос: «Кто он?» — и указующим перстом — в меня. — Вы кто, товарищ и что вы делаете на нашем объекте?»
— Я… я — Иван Васильевич… Сосюра…
— Покажьте паспорт!
Я щупаю, хватаюсь за грудь… нема!
— Вот-вот… — сей голос переходит в фальцет. — Ребята, сыпьте на него, он — бешеный! Ведь это — полковник Рыжиков, седой козел, он сумасшедший. Он выдает себя за всяких там начальников. Схватить и ликвидировать!
Я, то бишь полковник Рыжиков, заозирался и с диким визгом бросился наопрометь из зала. Сшибаю Васильевну (та с истошным криком падает), сигаю вниз по лестнице и попадаю в цех. Здесь в гордом одиночестве стоят, подняв серебряные плавники, ракеты средней дальности РСНД-15.
Свист, крики: «Хватайте шизика!» С неслыханной для этой старой туши резвостью пересекаю цех, проскальзываю в туалет и там седой башкой проламываю форточку. Сдирая кожу на брюхе, выскальзываю на мороз… в одних носках бегу по снегу, проваливаясь по колени. Вокруг — колючая двумя рядами, забор бетонный… о, бедный, бедный Рыжиков… погибнуть здесь, в объятиях советской оборонки, в глуши 70-х… безвестным шизофреником… и эта мысль дает толчок энергии: проскальзываю по-собачьи под первой, под колючей, под второй, кровавыми руками взбираюсь через забор, прыжок! — и вот я на свободе.
Окрест — куда ни взор — белеет под луной пространство… куда бежать? Дыша в ладошки, по пояс в снегу, бреду по полю, мои следы заносит тут же…



АНФИСА


По снежной бесконечной трассе. Бег с вываленным набок языком. В снегу по пояс. Эх, замело нас, замело! Насмешница-луна с улыбкой взирала на выкрутасы маленького брата.
Не слышно лая. Видать, погони нету. Видать, они решили положить на охреневшего полковника. Решили, что сдохнет сам в заснеженной степи. Где русско-казахстанское кочевье сливается в одном безбрежном ни-хре-на.
Уже не ощущал. Ни пяток, ни лодыжек, ни прочих ручек-ножек. Вытаскивая смерзшуюся кримпленовую брючину, залубенелую ступню в рваном офицерском носке, я снова втыкал их в снег. В мозгу: «А может, через охлажденье — лучше? Постичь судьбу заброшенных в степи народов. Их драный эпос».
Блаженная улыбка исказила. Дурацкое полковничье лицо. Я боле не имел над этим безобразным телом власти. Полковник хотел разлечься в снегу и раствориться в блаженном сне. А я хотел бороться дальше. Я не желал сдыхать на сумрачной периферии советской власти, в застойном семьдесят каком-то. Недолго думая, я укусил полковника за руку.
Сияющие искры снопами брызнули из глаз. Истошный крик пронесся по-над башкирско-курултайской степью, и из последних сил я поскакал как козочка. Магическая сила!
Снега, одни снега. Однако впереди — мерещится какой-то огонек. Какие-то деревья черные стоят и по краям оврага притаились избы — из глубины веков, придавлены под снегом, дым валит из трубы. На брюхе дополз до первой хаты, заскребся непослушными руками о дверь: «Впустите, за ради Бога…»
Открыла. Немолода. В наброшенном на голы-плечи платке. Испуганные голубые. Большая грудь ее вздымалась под платком: «Ты кто, откуда, странник?» — Я — навигатор, — пролепетал замерзшими губами и отключил сознанье.
Открыл глаза. Горит лучина. Я — на печи, тепло идет от жарких кирпичей. Она — 40-летняя и полногрудая — каким-то жиром растирает меня всего, и трет, и трет, до самого до сердца…
Я с удивлением увидел, что собственное тело — молодо. Я — не безумный и распухший полковник Рыжиков, а нечто совсем другое. Могучая грудная клетка, подтянутый и жилистый живот, толстенный детородный корень в густой чащобе и руки — способные держать штурвал большого самолета.
— Откуда я, красавица? — Ты — с неба. Оттуда самолет упал, сгорел. Потом — один на парашюте — это ты. — Что за дела! — мелькнуло в голове. Однако разберемся. — А дальше?
— А дальше — ты приполз, в комбинезоне, в крови, весь обморожен.
— А сколько лет мне дашь?
— Годочков этак 35.
— А ноги, целы?
— Уже шевелятся, и руки тоже. Вот только выпить не помешает, — она приблизилась, влила мне в глотку. Сжигающее пламя самогонки прошло по телу, остановилось в центре страсти. Подумал: «А ведь красивая… В глазах — извечно русская тоска…»
— Как звать тебя, красавица? — Анфиса. — Так, значит, ты жизнь мне сохранила? — Не знаю, ваш организм, видать, сильней. — А ты не дашь мне документ, что где-нибудь в комбинезоне? — Извольте, ваш документ.
Я взял документ, поднес к глазам. Иващенко Сергей Петрович. Военный летчик. Краснознаменной эскадрильи ВВС: «А ты не знаешь, что стало причиной взрыва самолета?» — Сама не видела, однако соседка говорит, что поздно вечером в Капустином Яру опять стреляли. Пошла ракета как обычно, потом — разрыв и падает горящий самолет…
— Ну-ну… так, значит, я был сбит. Тем самым оборонным комплексом… УФ-140… и это значит, что Оборонка будет заметать следы… и мне каюк, как более не существующему в натуре, и если я не умер сам, то буду уничтожен, чтоб избежать расследования. Уж раз причина катастрофы — налицо, то крышка. Бежать, скорей бежать!
Сказал, увидел от третьего лица: отчаянная вспышка в темном небе, тактическая тварь — ракета — вонзилась в серебристый ястребок, взломала надвое. Его выбрасывает катапульта: не понимая, что случилось, несется к мать-сырой-эемле, лишь ощутив хлопок страховочного парашюта. Килда рулю!
— Сережа, родненький! — она вцепилась в мою грудь. — Не уходи! Погодь до утра. Погибнешь ты в степи. Пока метель, они не будут тебя искать. Постой, Сережа! — и мягкий теплый поцелуй запечатлелся на губах моих. Я протянул внезапно ожившие руки и ощутил два полных вымени. Железным рычагом напрягся детородный, и я забрал ее к себе на печь.
Анфиса ласкала тело летчика и становилась в разны-позы. В сорокалетней русской бабе пылал огонь, не утоленный многими годами. Закладывала ноги за плечи — «по-офицерски», подпрыгивала обезьяной на его животворящем и причитала странные слова, из глубины степных сказаний. До первых петухов тянулась эта схватка. При крике петуха он застонал, не выдержал: бесчисленные полчища кочевников-ихтиозавров рванулись в пазы теплые и заварили там побоище. Анфиса пискнула, зажала отверстие ладошкой и прошептала: «Сережа, принеси мне тряпку, что на столе лежит… — стремительным движеньем закрыла выход беглецам. — Теперь не вырвутся».
— Чего ты? — спросил я недоуменно.
— Так лучше. Мне обязательно необходимо забеременеть. Сегодня — последняя надежда. За многие года. Ведь мне сходиться — не с кем. Мой муж — Иван Ефимыч — уж десять лет как с трактором ушел под воду. Когда на Волге ломались льды.
Я приподнялся на локтях, взглянул в ее лицо, уже немолодое, но прекрасное, погладил тело — пышное и белокожее (во всяких эмиграциях — таких я не встречал, с Анфисой этой не сравнятся) и приложился ухом к животу ее. Я ощутил неясный шум, урчание — предвестие глубинных схваток. Уверенность, что будет у Анфисы сын, наполнила меня. Я сел и начал одеваться.
— Постой! — она сказала с твердой решимостью. — Ты обморозил ноги, я помогу тебе восстановить. — Она уселась напротив на печи и вдвинула мои распухшие ступни в свое подбрюшье. Я вспомнил, что зимовщики Таймыра вставляли ноги в распоротое брюхо псов… как это близко… — Ну, мать твою! — я прошептал, и семя изверглось само собой.
Окинул взглядом избу: нет даже электричества. Горит лучина. Обрывок марли занавешивает окна, на стенке — тулуп да старая охотничья винтовка.
— Садись поешь! — сел, с новой силой навернул картошки с салом, глотнул еще стаканчик самогону, потом надел порты да валенки да ватник Иван Ефимыча — покойна-супруга-тракториста и был готов. — Ну, голуба-душа! — Анфиса обняла меня, — не попадайся на глаза антихристам. Храни тебя Господь!
Я повернулся и вышел. С охотничьей винтовкой на плече, в подгнившем волчьем треухе, на страшный тридцатиградусный мороз. Я знал, что надо добираться до городского центра, а там — на поезд. Тропа, протоптанная в снежном поле, вела меня в поселок Баскунчак. Светило яркое январское, снежок хрустел, и обмороженные ноги не мешали.
За два часа дочапал до развилки. Дорожный указатель показывал райцентр. Подъехал допотопный воронок: «Куда тебе, Гаврила?» — На Баскунчак. — Садись!
Не смея отказать, я сел. Сержант милиции пыхнул «Дукатом». — Что, на охоту собрался? — Да так, за белками… — Ну-ну, — глаза сержанта были серьезны и даже озабочены, — а мы тут ищем в степи двоих. Один — старик-полкаш какой-то сумасшедший, другой — преступник-летчик, покинувший без спроса самолет… ты никого случайно тут не видывал?
Ответа не было. Сержант продолжил: «Да всякое тут происходит, в Капустином Яру. Хотели даже — немцев поселить. Фашистов, знай, которых Сталин за все их злодеяния сослал к казахам. Ну мы, конечно, — горой, сказали, что подожжем дома проклятых оккупантов… — ну все, кажись, и прибыли».
Продрал глаза: избушка почерневших бревен, на ней табличка: участок 35-й районной баскунчакской милиции.



НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ


— Давайте, товарищ, чайку попьем, немного отдохнем, ну а потом я вас доставлю, куда надо, — сказал мильтон. И ласково подвел меня к участку.
Вошли. Избушка так себе. Засиженный портретик Ильича. За столиком сидит, скучая, дежурный милиционер, листает кондуит. При виде меня лицо его расплылось в простодушной, ласковой улыбке: «Ну, с Богом, прибыли! Вот молодцы, — он выбежал с охапкой тряпья, — вот вам одежда! Переоденьтесь, отдохните, и я вас провожу».
Одежда: валенки, ушанка, ватник. — Чего, куда? — Да ничего, все будет хорошо! — дежурный обернулся к стенке, отдал честь и произнес: «Товарищ околоточный! Преступник прибыл!»
— Ну добре, сынку! — сам комиссар милиции Матюхин вышел из закутка. Густые брови, царственное брюхо, шинель до пят. Достал бумажку, зачитал: «Постановили: за незаконное проникновение на гособъект, за то, что не сдался с поличным, за то, что в неположенное время летел туда, куда не надо, и загубил военную хорошую машину — за все это (между нами говоря, свинство) полковник Рыжиков, то бишь майор Иващенко — приговорен к восьми годам строжайшего режима.
— Все понял, гад? — спросили конвоиры. И могучими ударами под зад выпихнули меня в зону.
Я брякнулся о снег, поднял глаза, зажмурился от света прожекторов: «Ну, здравствуйте, степные волки!»
Степные волки встретили меня дружным «Хай живе!».
От ранее неведомого чувства захотелось отлить. Я встал у вышки, поднатужился: струя взметнулась искрометным фонтаном брызг. Раздался тихий хрустальный звон: переливаясь всеми цветами радуги, льдышки опадали на белый наст. Я плюнул: плевок застыл в полете.
— Чего тут шляешься? — извечный вертухай на вышке направил на меня свой автомат, — а ну, пошел в барак! Чего, не хочешь? — дал очередь на всякий случай. Узором вышитым легла она в снегу. Вороны взлетели в воздух. Кар-кар! Я понял намек и потрусил рысцой. На мне ушанка, ватник, валенки. Мороз за минус 50. Бегу в барак. Луна залила мертвым светом пространство зоны: бараки, проволоку, снег.
В бараке. Ни зги, тяжелый стон и храп. Удушливый настой портянок, смегмы, пота. Не помолившись на ночь, ложусь калачиком на нары, смыкаю вежды и начинаю гладить усталый детородный. В моих глазах — громадная костлявая бабища-»мать». Она склонилась надо мной и басом шепчет: «Что, паря, хочешь гомосекса?»
— Майн готт! — удар в подбрюшье, от боли подскочил на метр. Держась за пах обеими руками, глотая спертый воздух: «Что, где, когда?»
— Пойдем поговорим! — рука берет меня за шкирку, волочит в угол. Туда, где развалился на перине пахан-Алеша. По праву-руку от него — бутылка спирта, нарезана закуска, горит свеча. Пахан в хорошем настроении, он говорит: «Давай, кадет, лижи!»
Блатной Бурунчик — детина с железной фиксой и огромным рыхлым задом — разматывает ногу пахана. Тлетворный дух шибает в ноздри. Пахан поднял стопу, увенчанную корявым пальцем: «Лижи, кому гаворють!»
Могучими руками меня притягивают к пальцу. Бурунчик вставляет в челюсти морковь, чтоб не зажались. Слеза стекает по щеке. Я вспоминаю: уютный Мюнхен, фитнесс-центр, грудастых девушек в борделе «Казанова».
— Не любит, ой не любит! — пахан хохочет и пальцем ноги ласкает мое подбрюшье. — Тогда меняем программу! Бурунчик лижет мне палец, а ты, кадет, читай роман. Собьешься — удушу!
Меня толкнули на пол и протянули кружку черного, как деготь, чифиря. Я выпил залпом и охренел. Зубодробительная жидкость прошла по пищеводу, впиталась в кровь, достигла мозга. Раздался щелчок в сознаньи, и я почувствовал: «Жить можно. Жить даже нужно». Прокашлялся, нашел позицию для тела и вывел нетвердым голосом: «Случилось это в разгар Великой Отечественной бойни. Точнее — во время Ясско-Кишиневской операции. Наши войска, преодолев ожесточенное сопротивление немецких гадов, прорвались к границе нашей Родины…»
— Ну, что там тюльку заливать, — пахан воткнул морковку себе в пасть, — ты лучше — про любовь, про девушку хорошую с недоеным соском… бери — ка, брат, гитару!
Протягивают мне гитару — натянутые струны на самодельном консервном корпусе. Беру гитару непослушными. И хриплым голосом затягиваю песнь.
«Кондуктор, не спеши! Кондуктор понимает. Что с девушкой прощаюсь навсегда. Она была всегда. Хорошая такая. А теперь ее участь порешена навсегда. Когда я уходил, она смеялась. Тогда мы верили, что будет дружба навсегда. А вот теперь лежит она в овраге, и ее туфли плавают во рву… «
Рванувши струны, я затих. Настала пауза. Пахан-Алеша прижал меня, обмазал слезною слюной и сунул сигарету в зубы. Я закурил и поперхнулся. От этой затяжки анаши проняло до самых до кишечных палочек. В зобу дыханье сперло.
— Теперь ты свой, — сказал пахан, — теперь ты музыкант. Ты можешь: пить мой чифирь, курить, а также тягать в очко Бурунчика. Ну а теперь — под занавес — изобрази мне Чакону Баха.
— Послушайте, пахан, я не могу…
— Ну раз не можешь, Бог тебе судья, — был ответ, — иди спать! — и ломовой храп огласил барак…



ХМУРОЕ УТРО


…Недолго гостил я у Морфея. Побудка. Молотом по рельсе. «Без последнего!» — рычал пахан. Я прыгал на одной ноге, пытаясь попасть в штанину. Запутался, упал. — Ну, долбаный интеллигент! — Товарищи со страшной скоростью бежали на построенье.
У входа в барак стоял Бурунчик с поленом и ждал последнего.
Последним появился я. Бурунчик размахнулся, но я сообразил, присел, ударил его лбом под дых. Бурунчик охнул, уставил на пришельца ошалевшие глаза. «Ну, погоди, артист! — дыхнул вослед. — Уж я тебя…»
Дорога на лесоповал. В открытом кузове, под дулом вохров. Придерживая шапку, чтоб не унесло. Растерзанные мысли: «Делать что? Что делать-то? Зарежут ведь, зарежут!» Как будто читая мои мысли, Бурунчик ухмылялся и спичкой ковырял в железной фиксе.
«Бежать, бежать, бежать!» — попискивало в капиллярах мозга. «Ты охренел, ты охренел, ты охренел!» — одергивал благоразумный голос.
«Живите дружно, ребята!» — успокаивало высшее сознанье.
Лесоповал, участок N 205. Построили, вручили пилы: разойтись! Я с ужасом увидел, что в паре со мной — Бурунчик. Тот хитро подмигнул: «Теперь не убежишь, артист!»
Бурунчик взял мотопилу, нажал на кнопку и, громко испортив воздух, вонзил в сосну: опилки брызнули в лицо пришельца. — Вали давай! — я навалился на сосну: подпиленное сие древо хрустнуло и накренилось… и тут же с ужасом увидел: Бурунчик мотопилой провел по валенку. Жизнь прокрутилась перед глазами, хотел уж сдаться на волю злой судьбы, однако сработал жизненный рефлекс: я вырвал ногу из валенка: тот был развален пополам вращающимся лезвием мотопилы. И там же остался палец — большой и теплый.
— За что, едрена вошь? — крик эхом разнесся по лесу. Привстали вохры, и заглохли пилы. Заозирался. Увидел, что смертный приговор неотвратим… И правда, Бурунчик с мотопилой — все ближе. Другие урки — тоже. Охранники оставили костер и клацают затворами.
Я взвизгнул, бросился бежать, роняя капли крови в снег. Бурунчик свистнул, охрана открыла огонь по беглецу. Шальные пули срезали веточки пушистые, шуршали по коре… однако я бежал быстрее… Испуганные белки взирают на этот бег, роняют припасенные орешки… Лесная живность прячется и разбегается. Он задыхается, бежит, роняет едкую слюну, волочит раненую ногу…
Биенье сердца или? Послышалось: стук паровоза, гудок, шипение паров. Прибавил ходу: насыпь! Состав на малой скорости пыхтел на повороте. Рванулся из последних сил, вцепился в поручни, забрался на подножку. Дверь в тамбур была открыта. Залез и лег калачиком, пытаясь восстановить дыханье.
— Ну что вы так, поручик! — поднял глаза: сам капитан Юшкевич, немного пьяный, грозил мне наманикюренным перстом. — Голубчик, вы простудитесь, скорей в вагон! Позвольте, да вы ранены…



ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕЛОН


— Вползайте, поручик… — Роняя едкую слюну, заиндевевший и окровавленный, заполз в вагон и лег в изнеможенье на красной ковровой дорожке…
Какая обстановка! Стены увешаны портретами, на окнах бархатные занавеси, и аромат — хороших сигар и коньяка… За красным полированным столом — полковник Таубе, в парадном мундире с аксельбантами, монокль в недвижном левом оке.
— Ну что же вы, Голицын! — приятный баритон звучит с укором. — Мы вас послали на разъезд Степашкино, надеясь, что вы вернетесь через час, а вы — исчезли на пять дней… Где вас носило?
— Я, я… — и судорожные звуки скребутся из моего горла. — Я был в тайге… и вот, извольте, получил награду! — я показал на обмороженную ступню, лишенную большого пальца.
— Ну ладно, — полковник поморщился, — займитесь собой, ну а потом прошу к столу. Есть дело.
— Скажите только, какое сегодня число?
— Сегодня, милостивый государь, декабрь 19-го, мы накануне Рождества. Точнее — 20-е сегодня. Наш эшелон с боями прошел сквозь красных у Иркутска и движется на всех парах к Владивостоку. Вы не забыли, надеюсь, что адмирал Колчак велел оставшимся в живых достичь Находки и временно отправиться на сборы в Сан-Франциско…
— Да-да, конечно, — я выдавил подобие улыбки.
Два офицера берут меня под мышки, кладут на лавку и чем-то прижигают ногу. Истошный крик сотряс штабной вагон. Он видит: их жесткие пропитые глаза. Он чувствует: убийственную боль и запах паленой курицы.
— Спокойно, Голицын! Не дрыгаться. Сейчас завяжем.
— Я буду ходить? Ребята, то есть господа, скажите!
— Ты будешь прыгать как козлик! — и капитан Марчук хохочет. — Все, замотали вашу рану. Извольте встать и сесть за стол!
Полковник Таубе налил мне до самых до краев: «Ну, выпейте, поручик, не будьте тряпкой! Ну что, полегче стало?»
— Так точно!
Полковник подобрел. Лицо, опухшее от алкоголя. Он выпускает густые клубы дыма и водит рукой по карте: «Докладываю обстановку, господа! В живых осталось — трое офицеров. С поручиком Голицыным — уже четыре».
— Вот видите, — его рука ползет по ветке Транссибирской магистрали, — до бухты Находка — 100 километров, а там уже японцы, порядок. Молитесь Богу, господа, чтоб не возникли партизаны. Солдаты сбежали, в соседнем вагоне-лазарете — лишь четверо медичек. Вот вся наша живая сила. Четыре револьвера, пять винтовок, пригоршня патронов и вышедший из строя пулемет «Максим».
— Неужто мы прощаемся с Россией? — задумался корнет Елагин.
— Я предлагаю, — хмыкнул капитан Марчук, — устроить на всякий случай прощальный пир. Позвольте пригласить медичек?
— Извольте, только без садизма, — полковник был печально равнодушен.
Марчук махнул рукой, и появились медсестры Поляницыны — Маруся, Роза, Рая и Ярославна.
Полковник закурил очередную папиросу, поставил граммофон. Штабной вагон заполнила щемящая мелодия. «На сопках». Разлили восемь стаканов и запрокинули. «Реми Мартан» потек по жилам. — А ну! — прикрикнул капитан Марчук.
— Готовы! — ответили медсестры и стали на четвереньки, закинув юбки на шиньоны. Все четверо — с отменно белыми, упругими задами, в высоких зашнурованных ботиночках.
— Они — они и есть сестрички милосердия, — промолвил однорукий капитан Марчук. Он расстегнул здоровой правой лапой галифе и вытащил кривой и маленький. Я улыбнулся.
— Вы не смотрите, поручик, что он мал, — сказал Марчук, — но в деле — незаменимый ятаган! — и он воткнул его в срамные губы юной девы.
— Вы огрубели на войне! — сорвался в фальцет корнет Елагин и принялся ласкать шершавым языком бледную поросль Ярославны. Затем пристроил свой нетвердый юношеский фалл.
Работали в четыре жерла: полковник Таубе, корнет Елагин, кавалерийский капитан Марчук и я, то бишь поручик Голицын. Гудел паровоз, за окнами мелькали сучья: мы все боле удалялись от той срединной части материка, где распадалась двухсотлетняя империя Петра Великого.
Отдав последний фронтовой салют, утерли лбы, заправили клинки и сели за стол переговоров (сестрички безмолвно удалились). Достав последнюю бутылку «Реми Мартана», полковник Таубе разлил ее и произнес: «Пусть каждый из нас — на этом свете иль на том — запомнит сей день — коньяк, сестричек, зимнюю тайгу…»
Полковник прокашлялся: «И не забудьте поручение Верховного правителя Сибири — адмирала Колчака — добраться до Сан-Франциско, а там — начать по-новой…»
Вагон качнуло. Стакан упал на карту Российской Империи. Разлапистая струйка коньяка прошла по уссурийской ветке Транссибирской магистрали. Со свистом пули раскололи стекла, продырявили портьеры. Одна пронзила ухо капитана Марчука, и он склонился головой над картой.
— Завал, — мелькнуло в голове. — Пора тикать! — Однако полковник Таубе вновь поставил граммофон и под унылую мелодию «Маньчжурских сопок» зажег сигару. — Полковник! — но тот пыхтел сигарой, не реагируя на пули. Со всех сторон, с окрестных сопок на нас спускались партизаны. Их возглавлял Семен Метелкин, заросший диким волосом, в ушанке с красной криво налепленной звездой.
Корнет Елагин и ваш покорный стреляли по наступавшим из окон, какие-то в тулупах падали на снег, однако куда там… вставали новые борцы… штабной вагон стал пунктом притяженья для всех этих дальневосточных партизан. Крестьяне, оборванцы и корейцы — с истошным криком бежали к поезду.
— Полковник, что делать? — но тот задумчиво ходил, дымил и думал о своем. Я плюнул и принял свое, особое решение: сорвав армейское обличье, напялил снова протухшую одежду зэка и водрузил замызганный треух. — Ах, подлый хам, предатель! — воскликнул корнет Елагин, но тут же был сражен залетной пулей. А я, на четвереньках, озираясь, прокрался в тамбур, скатился на насыпь и раненым дальневосточным партизаном пополз в тайгу. Оставшись незамечен и неузнан.
Привставши на одном локте, с высокой сопки я видел: застрявший в снегах состав «Москва-Владивосток» и сотни его облепивших партизан. Я слышал: надрывный мат товарища Метелкина, истошный визг Маруси-Розы-Раи, плач Ярославны и карканье ворон, что собрались клевать глаза погибших партизан, а также трупы офицеров.
С рыданьем и страшной болью в сердце взял курс норд-ост. До бухты в Находке оставался, по моим расчетам, лишь день пути. Роняя слезы и поминая всех японских городовых, вернее, размазывая сопли и поминая всех языческих богов, продолжил путь по сопкам.



ЗИГАНШИН-БУГИ


Я пробирался по таежным тропам, подальше от всех — от белых, красных партизан, японцев. Спал на ветвях кривых дальневосточных сосен, жевал морошку, побеги удэгейской травки, пытался выкопать женьшень, но тщетно… Приморская тайга взирала на эту одинокую фигуру, опасный уссурийский тигр, роняя слюну, смотрел на чужака и все же воздержался от нападенья… Уже, казалось, должен был упасть и сдохнуть, однако воля к жизни взяла свое. Последним усилием взобрался на вершину сопки и остолбенел.
Какой чудесный вид! С вершины сопки мог созерцать: великий Тихий океан, где солнце восходящее рассеивало утреннюю пелену. Тайга спускалась к бухте ровными рядами сосен, песчаный пляж лизали волны, состав воды переливался нежным спектром красок. Вода, дымясь, вливалась в подкову бухты Находка, а на зеркальной глади исправно дымила трубами эскадра адмирала Фухимори.
Сознание мое работало стремительно: скатиться кубарем на берег, найти рыбацкий бот, добраться до Владивостока, там обратиться к американцам и попросить, чтоб переправили скорее в Сан-Франциско. Поскольку вся дальнейшая история Приморья была как на ладони: дальневосточная республика, аншлюс к СССР и долгая агония советской провинциальной жизни…
Скатился кубарем, сдирая жалкие лохмотья и обдирая морду о кустарник, а также поминая при этом японских городовых…
Уже стемнело, когда добрался до кромки вод. На четвереньках выполз на берег океана и обомлел: плескались волны о песок, и все дышало неземным спокойствием.
Баржа ПМ-140 стояла у причала. Тяжелая и темная, зачаленная гнилым швартовым. Одно ей было слово — самоходка. Однако я знал — необходимо любой ценой добраться до Сан-Франциско и там формировать сопротивленье. Шатаясь, взошел по трапу: есть ли кто? Спустился в кубрик. Темно. Мышами пахнет. И тихий голос: «Ну что, Зиганшин, принес бутылку?»
— Да нет, — сказал я не своим, — корейская торговка не дала.
— Ну ладно. Сейчас придет Поплавский. Глядишь, ему чего дала. — И снова тишина. Федотов был не в духе.
— Чего тут спорите, деды, — раздался шепот третьего, — гляди, принес канистру самогонки… давай, зажги фонарик, а то ведь промахнусь. — При свете фонаря разлили.
— Какой сегодня день? — осмелился задать вопрос. — Ты что, того? Сегодня — увольнение. За то, что вычистили командиру унитаз и кухню. 16 января, 60-й год. А мы — солдаты, знай, береговой охраны… Ты вспомни лучше, Зиганшин, как задне-место командиру подставлял… ну ладно, поехали.
Утершись рукавом, Поплавский взял гитару: «Советский ракиндрол! Она лежала на тротуаре, и буфера ее касались до земли… Налей еще!»
— Жаль, что закуски нету, — сказал Федотов и попилил на палубу, — найду хоть краба под якорем. — Корявый, полез впотьмах на палубу и тут же вернулся со страшным грохотом. — Уплыли, сволочи, уплыли!
Кто, что, чего? Стремительно наверх. Где берег? Седая мгла, тяжелое дыханье океана. Опухшая луна взирала равнодушно, как гиблое теченье несло солдатиков из моря Охотского в Японское. Почувствовал, что вот — в который раз уносит…
— Ну что там, — Поплавский хлопнул по плечу, — уж пить так пить, сказал котенок, когда несли его топить. Пойдем, прополоскаемся.
Разлили. Дальневосточный самогон прошел сверлом по брюху, встряхнул несложные солдатские мозги и породил собачий голод. В служивых животах бурчало и переливалось.
— Эх, закусить бы галушками, — сказал прожорливый хохол Поплавский.
— Да, кашки бы, — вздохнул русак Федотов, — как мамка в деревне делала, — запарить в печке с салом…
— Или, — сказал я не своим привычным голосом, — как принято у нас в Башкирии — запечь беляш, один-два-три, и с молочком…
— Да шел бы ты на хутор, Зиганшин, бабочек ловить! — ответил Поплавский, — тебя послушать, так жить не хочется…
Солдаты замолчали. Глотая едкую голодную слюну. Баржу несло теченьем Хирамато. К далеким островам Курильским, а может… от мысли в зобу дыханье сперло.
— Твоя-моя давай обедать! — сказал я веселым башкирским голосом. — Выпивка есть, закуска тоже будет! — и ловко стянул с себя сапог. Портяночные испаренья заполонили салон. Прикинув на руке сапог, наметанным движением кочевника разрезал голенище, затем мельчайшей лапшичкой настругал. — На, ешь, не бойся!
Поплавский пожевал скептически. — Уж больно ваксой пахнет твоя кирза… вот ежели бы кошку Мурку на закуску… да где она, твоя подруга, Федотов? — Небось на палубе. — Изрядно матерясь, мы вылезли: угрюмая и полная луна, и кошка куда-то запропастилась. Огромный Тихий океан был неспокоен: баржу потряхивало, волны хлестали через палубу.
Поплавский тряхнул гитарой. и штормам послушай, океан! Зиганшин съел второй сапог…
— Назло всем этим командирам Зиганшин-буги, Зиганшин-рок.
На прогибающейся палубе исполнили Зиганшин-рок. Угрюмая и полная луна, прищурившись, смотрела на эти содроганья.
— Ну ладно, — сказал Поплавский, — пошли поспим. Солдат спит, служба идет. Глядишь, к утру нас вынесет к родному берегу.
Легли на лавках. Я пытался сомкнуть глаза. Заснуть не удавалось. Открыл глаза: над головой с ножом стоял Федотов и лепетал: «Ну, дай сальца, Зиганшин, ну что тебе…» При тусклом свете фонаря его белесые глаза смотрели слепыми бельмами.
С истошным криком я сорвался, вырвался на палубу. Федотов, не отставая, бежал за мной. Волна качнула баржу, и мы поехали по доскам… «Ну дай отрезать сальца!» — Федотов схватился за мою штанину.
Последовала схватка. Я еле сдерживал его кулак с ножом, а тот пытался отрезать полоску сала. Последним напряженьем воли я отпихнул его ногой. Протяжно завывая, Федотов скатился в каюту.
Внизу все было тихо. Однако показалось, что задран левый борт. Плеснул себе дальневосточной самогонки, потом еще. — Какой-то шум недобрый, — сказал Поплавский и опустил под ящик руку, — вода, едрена мать!
Действительно, старушка-баржа накренилась. В прогнившем днище возникла течь. Оттуда хлестала неумолчно океанская вода. — Ну все, конец котенку! — суммировал Поплавский. Я не ответил пессимисту: сквозь гул стихии я распознал гудение пропеллеров… Неужто «наши»? Над гиблой палубой завис американский вертолет, наставил прожектор на морскую рухлядь: «Хей, рашен, вылезай!» По лесенке, мотаясь по ветру и матерясь, забрались в вертолет. Американский пилот похлопал хлопцев по спине, сказал «о-кей», затем направил вертолет на базу — в южнокорейский порт Пусан.



МЕТАМОРФОЗА


Американский военный госпиталь в Пусане. Зиганшин и Поплавский лежат на койках и получают усиленное спецпитание. Умытые и розовые. Солдаты называется. Вот это повезло! Их — нас — разлучают. Везут по разные концы. Зеленого строенья, три раза обнесенного колючей проволокой. В отдельной светлой палате — приемник, журнал «Плейбой» и много кока-колы. Ко мне заходят: «Хелло, Зиганшин!»
Физиономия американского сержанта. Улыбка до ушей. Во рту — сигара.
— Добро пожаловать в свободный мир, солдат Зиганшин! Вы представитель татарского народа? — Не, я — башкир. — О-кей, солдат Зиганшин! Скажите, что вас заставило забраться на эту баржу? — Мы пили водку. Нас унесло. — Ну, ладно. Вы сознаете ситуацию? Для вашего начальства — вы дезертир! — сержант Карлуччи нагибается. Я вижу его ужасные глаза навыкате. — Подумайте, Зиганшин!
Зиганшин думает. Мучительные складки неведомых прежде сомнений бороздят его лицо. — А что мне делать-то? — О-кей. Мы предлагаем вам работать на нас. Вы снова вернетесь в СССР, однако — под новой маской, под новым именем. Другого не дано.
— А мама, а башкирская деревня, а беляши? — я жалостливо бормочу.
— А может — трибунал Дальневосточной группы войск и 9 грамм свинца?
Меня увозят. Промыли спиртом похудевшее за время мытарств тело, затем — в гигиенический раствор и долго мылят, затем укладывают волосы и выдают одежду. Теперь я — колхозник Муртабаев. На мне замызганные сапоги, кепарь и ватник. Приказ гласит: «Внедриться в Москве татарским дворником и ждать приказа». О-кей!
И вот — момент отправки. Ширококрылый и длиннохвостый самолет У-2. Стоит на взлетной полосе. За пультом — Пауэрс, за ним — свернулся калачиком Зиганшин, то бишь колхозник Муртабаев. На нем — на мне — комбинезон и парашют, я в кислородной маске. Сквозь окуляры видно — скуластое лицо колхозника искажено безумным страхом. Не наложить бы в штаны. Сигнал. У-2 стартует. — Неужто никуда не деться от этого Союза? — шепчу я и начинаю очередное возвращение в Союз. В Союз Советских Нерушимых и Свободных.
Полет над облаками. На высоте 15 тысяч метров. Как горы, далеко внизу растут кучистые. Прямой наводкой в зены — ослепительное солнце. Сибирское, знай, солнце. Проклятый Пауэрс молчит. Гудят моторы. Пилот бормочет: «Прошли Байкал». И снова — ровный шум моторов. На завтрак — шоколад, кусочек плавленого сыра. — Спаси и сохрани! — татаро-башкир крестится.
Проходит час, потом другой. В ушах слагаются стихи, и он бубнит их в кислородну маску. «Эх-да на тихих на небесах, на дальних на просторах, гулял я, знай, гулял, и в этих пронзаемых визуальных просторах, понимаешь, взор мой пролегал. Далеко, за кучерявые толщи облаков, в царство видений, в рощи снов. Эх-да к стадам пасущихся коров шел мой взор, шел, бербер дыщ цаги». На большее кислорода не хватает. Он, то бишь я, полузасыпает.
Багровое светило клонится к Западу, когда сидящий за штурвалом Пауэрс заметно начинает тревожиться. Его рука бьет дробь на пульте управления… на маленьком экране что-то попискивает. Потом он нагибается: я вижу его безумные глаза. Он обернулся, дал знак. — Сигай! — Куда? Ведь мы еще в Союзе.
— Кам-он! — пилот был категоричен. И, глянув вниз, я понял все: оттуда, запущенные с ракетной батареи Коштымской бригады ПВО, неумолимо приближались две ракеты.
Возникнув из облаков, они виляли, дымили и неуклонно приближались к цели. Прифэт, товарищ!
Пилот нажал на кнопку. Раздался хлопок, меня взметнуло к небу. Крутясь клубочком в безвоздушном, увидел, как Пауэрс вертелся в том же номерном кульбите. Сияющее тело самолета ушло на сотню метров вперед и там было застигнуто ракетой. Удар, фонтан огня, и благородная машина распадается на части. Они летят к земле на близком расстояньи — Фрэнсис Гэри Пауэрс, обломки самолета и колхозник Муртабаев, то бишь покорный ваш. Однако воздушные пассаты разносят их в разны-стороны. При входе в облака они теряются. Прощай, товарищ!
Пройдя туманную стихию, я вижу: товарища нема. Лишь только — русская земля. Идет навстречу, со страшной скоростью. Все шире расползаясь по горизонту. Союз, таинственный Союз, а также родное Зауралье темнели чащами лесов, готовые принять сынка в свои объятья… Придя в себя, я дернул за кольцо и продолжал полет в спокойном ритме, как испокон веков.
Последние импринтинги в моих глазах: убогая болотистая местность, березки, перелески, залатанные крыши колхозных дворов и самая большая и драная из крыш — коровник.
Вот в этот двор я и влетел, ломая кости и обрывая стропы парашюта, назойливо пища и делая кульбиты в очередном пространстве, насыщенном навозными парами. И мать-сыра-земля приняла сына. Со сладостным «Во это да!» я закопался, взметнув фонтаны грязи и лохмотья кожи…



ЧЛЕНИСТОНОГИЙ ИЛИ ЧЛЕНИСТОКРЫЛЫЙ?


…Приятно и спокойно. Тепло и сыро, как на заре Творения. Там, сверху, капает вода, и в животворном слое мать-сыра-земли идет упорная, незримая работа. Личинки, лярвы и мокрицы закапываются глубже, дабы укрыться от потопа. Однако мне не страшно! Здесь, на периферии, хорошо! От гумуса шел душный аромат, и циркуляция токов была предельно ощутима. Вода слизала капли крови с моих мясистых складок. «Как хорошо!» — подумал я и сладко задремал.
Очнулся оттого, что нору залило водой. Вода обволокла коль-чужно-мышечное тело, отгородила от мать-сыра-земли. Я начал задыхаться. Крутясь и содрогаясь, вылез из норы. Увидел: косая сеть дождя, куски коровьего навоза, сено, ржавый плуг. Таинственный хронограф подсказал: сейчас — весна 60-го. Хрущевские реформы на селе — в разгаре. В колхозе «Поступь коммунизма» — весенние работы, колхозный двор — очередное место пребывания.
Пополз упорно, по-пластунски, соизмеряя свои возможности и расстояние. Задача — доползти туда, где под навесом дымится куча перегноя. Там можно досыта наесться, отдохнуть, предаться размышлениям о жизни. Сжимая и разжимая мышечный мешок, я двинулся. Прополз 2 сантиметра.
Махорно-водочный плевок пришиб меня к земле. — Куда ползешь? — какой-то тупо уставился на гладкий мой червячный корпус. Его кирзовые — две черные махины над ползущим. Я закрутился в вонючей желтой пене.
Колхозный сторож дядя-Петя торчал в глубоком утреннем похмелье, с цигаркой в беззубо-рту. Последний номер «Огонька» валялся тут же: веселая доярка Зоя сияла с его цветной обложки. Я не ответил, что не мудрено, — ведь черви молча созерцают ходы земных баталий.
— Сейчас посмотрим, червячье племя! — тот отошел к сараю, вернулся с корявой штыковой лопатой. Отхаркавшись и поплевав на руки, он пол-присел и начал рубать червя. Я попытался увернуться, но куда там… крученые ошметки червячины размызгались по кругу. И каждая жила своей особой, чудной жизнью. Кричала: «Я, я, я!»…
Обрубком номер 5 я осязал, как капает осенний дождь на свежий срез у головы, обрубком номер 6 я слышал, как лопаются пузыри дождя и старая корова Нюрка телится в сарае, а первым, главным кончиком хвоста я попытался ускользнуть от смерти.
Затея удалась. Одной десятой организма я закопался в теплый, влажный чернозем и пробуравил ход в сарай. Насилу выпорхнул и произнес: «Добро пожаловать, любезные коровы!» В ответ коровы мотнули густо унавоженными кисточками своих хвостов.
В моих растерянных — пространство новосельского коровника. Кормилицы стоят, трясут выменами и испускают возмущенное «му». Планируя, я подлетела к одной из них. Она махнула хвостом, чуть не размазала меня по стенке. Я срочно перелетела и села на спину другой корове. Мое литое, изумрудное светилось в тусклом свете фонаря. Где примоститься? Красавица-навозница искала место поудобнее.
Села на мешке с биомассой, стала точить лапки. Забралась, знай, в гнездовый ареал сих самок-вседержительниц!
Загрохотали двери, вечерние лучи хлынули в колхозный коровник. Вошли: на заплетающихся ножках 1-й секретарь райкома товарищ Куницын и важный московский гость — товарищ Переславцев. Глаза Куницына были свирепы: коровы встали в стойку. Куницын произнес: «Вот так мы и живем, товарищи!» Нажалась кнопка. Потоки молока из подвесных резервуаров со звоном хлынули в бидоны.
Товарищ Переславцев сказал: «Добро! Хорошее хозяйство». И, зажав нос пальцами, вышел на свежий воздух. Я — тут как тут — метнулась вслед за ним. Села на плечо ратинового пальто и вместе с хозяином расположилась в машине с номером МК-140. Затем приткнулась в щель на заднем ветровом стекле, забылась крепким насекомым сном.



СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ


Я сидела на заднем сиденье и точила мохнатые лапки. Перед глазами открывалось в стереоскопическом развороте пространство автомобиля, обитое красным плюшем. Впереди сидел шофер и разглаживал корявыми пальцами вымпел Моссовета. Где все это?
Внутренний голос подсказал мне следующее: сегодня — 5. 2. 81. Сей «гроб» зашторенный, он припаркован у подъезда дома номер 9 по улице Алексея Толстого. «Зил-24» бронированный, сборки ручной, модель последняя, он припаркован у дома, где жили хозяева тех дней…
Шофер зевнул, с хрустом потянулся, включил приемник, откинул голову на сиденье и засопел. Салон заполнила мелодия группы «Араке». Ребята заголосили: «Дайте, дайте счастья нам!» Звуковые волны средней величины пронизали мое хлипкое тельце. Взвизгнул телефон.
— А, что? — шофер продрал глаза, дернул трубку. — «125-13» слушает!
— К подъезду, «125-13», — приказал мягкий голос.
— Понял! — отрезал шофер. Включил зажигание, завертел рулем. И тут он заметил муху, то бишь меня. Выключил мотор и, скосив правый глаз, начал сворачивать в рулон сегодняшнюю «Правду».
Посвистывая якобы небрежно, он развернулся и шлепнул по сиденью. Однако я уже сидела на лобовом стекле.
— Ну, муха долбаная! — шофер разозлился не на шутку и принялся стегать по стеклам напропалую. Я жужжа носилась по салону, пока…
— Ну что, Сережа, балуешься? — над нами, ироничен и суров, возвышался сам товарищ Иван Дунаевич. — А я ведь вымок, мать твою…
— Простите великодушно, — Сережа выскочил, расшаркался, помог ему усесться. Приторный запах «Шипра» заполнил салон.
Глаза хозяина были бесцветны, блеклы, отгорожены очками, и в них поблескивало Нечто — скрытое и молчаливое, простое, как тайна большевизма.
— Трогай, Сережа, — сказал Дунаевич, и «Зил» тронулся.
Путь наш пролег по Горького и Маркса. Под блеск мигалок и визг сирены домчались мы до новой, неизмеримо большей стоянки спецавтомобилей. У здания ЦК на Старой площади. Вот здесь Дунаевич и молвил перед тем как вылезти: «Добей ее, Сережа!» Я поняла, что мне конец.
Рванув сквозь узенькую щель в портьере, взвилась я над стоянкой черных «Зилов», «Волг» и «Чаек» и была такова. Над сумрачным скоплением автомобилей описывала я круги, малый центр мира, покуда не поняла: так я замерзну ко всем чертям собачьим… и приняла решение.
В мгновенье ока я подлетела к главному подъезду. Массивные, окованные медью двери раскрылись перед новым гостем, и я влетела в святыню великой системы. Мне повезло: пока Иван Дунаевич снимал тяжелое ратиновое пальто, я села на лацкан серого партийного костюма и на его плече проследовала в лифт.
Дунаевич неторопливо шел по гулким коридорам, минуя недвижных часовых. Свернул в одну из галерей, по узкой лестнице поднялся на полэтажа… Бесчисленные переходы расходились вокруг нас, и мириады табличек мозолили мои сверкающие радужные окуляры. Плутать пришлось изрядно, пока не обнаружили мы комнату под номером 3-3-15.
— Добро пожаловать, товарищ Руганцев, — сказал нам человек в приемной, — хотите видеть Леонида Ильича? Извольте, сей момент, но только учтите: Ильич торопится… он выступает на параде по поводу Великой Октябрьской… Той, что дала. Проходьте.
Вошли. Там, в конце кабинета, за малахитовым столом сидел Ильич. Свирепый вид, косматые брови. Однако, протерев лапками глаза, увидела: он спал, положив недвижную лапу на телефон. Его чугунные веки окаменели.
— Пора! — воскликнул референт. — Начинаем подготовку к юбилею! — Вошла бригада лекарей. Генсека зверски наширяли. В челюсть, чтоб распахнулась, пустили артакемила. В глотку, чтоб не спеклась, — луфосана, в колени, чтоб не согнулись, — кривопала, да в веки, чтоб не захлопнулись, — глубомила. Теперь он был готов к прочтению. Перед ним — врачи и товарищ Руганцев. Благоговение читалось на их лицах.
— Товарищи! — начал читать он доклад по бумажке, — мы живем во враждебном окружении. Вокруг нас — мир форм, мир явлений, мир шелухи. Но мы переделываем материю и подчиняем мир. Все наши слабости — скрытые, невидимые, следовательно — несуществующие. В братстве, в спайке, под руководством Боеголовки движемся мы по наилучшей траектории к Большому Буму. Весь мир созерцает наш неописуемый полет…
Он покачнулся и упал. Его отнесли на кожаный диван. Вдали на Красной площади звучало громкое «ура». Войска готовились к параду. — Что делать? — почесал в затылке референт. — Дело скверное… Хотя, товарищ Руганцев, говорят, что есть у вас в заначке баба. Движет столы, читает мысли на расстоянии, а также лечит. Це так, товарищ Руганцев?
Все взгляды устремились на меня, вернее, на Руганцева. — Я, я… — промямлил он. — Вы слышите, Руганцев, шефу плохо! Машина у дверей… — мы быстренько спустились вниз (я на плече) и плюхнулись в пятиметровый гроб. — Куда прикажете? — сказал водитель. — Хромынка, 38, — сказал товарищ Руганцев, и я сильнее вцепилась лапками в борт пиджака.
Мигалка завертелась, сирена завизжала. В мгновенье ока пересекли мы отрезок от Старой площади до Малой Хромынки, 38. И вот оно… Перед глазами — купеческий лабаз начала XIX века. Придерживая необъятный живот, товарищ Руганцев спустился по гнилым ступенькам в полуподвал и позвонил в дверь с надписью «Р. М. Желтков». Открыла девочка в драных колготках. Улыбнулась нам, показав обложенный язык.
Среди портретов гуру Рачьяпатха и статуй сторукого Шивы сидела Джаваха и гадала на кофейной гуще. — Прибыли, Иван Дунаевич? — сказала она нам. — Садитесь на стульчик. Отдохните. Раскройте свои чакры. Верите в нечистую силу? Не сомневаетесь в наличии Сатаны?
— А кто же в этом сомневается? — начал чревовещать Иван Дунаевич. — Кто сомневается в бессмертии души и наличии сверхчувственного мира? Никто, ни одна скотина. Даже Ильич в этом уверен, и потому вы окажете помощь ему, находящемуся в низшем, падшем состоянии…
…Ильич тяжело храпел, но как только начались пассы, он охнул и открыл глаза. — Весь оптимизм 20-х и 30-х годов, — начал он не своим голосом, — был основан на одном: на создании военно-промышленного потенциала, на рубке голов…
— На рубке голов и промывке мозгов, — прокашлялся Ильич. — В этом — главный опыт первых пятилеток. Человек поддался иллюзии, что, переломив каркас другим, он снова станет сыт и чист. Эх-ма, мать запорожская! Поразительная штука — наш кретинизм! С 20-х годов прошлого века передовые силы России боролись против независимой, свободной личности. И что же? Мы достигли полного единства в повадках и гребле.
— Вот видите, — улыбнулась Джаваха, — вы уже на пути выздоровления. Вы видите суровую, неизменную ткань бытия, но вы еще не просекли свойства тонких материй… не правда ли, товарищ Руганцев? Но это — впереди! Вот вам пока источник жизненной энергии! — и с этими словами она взяла меня за крылышки и посадила в разновидность слухового прибора, вставленного в левое ухо вождя.
Я сразу почувствовала: силы убывают. Зато у Брежнева заметно прибавилось энергии, он даже стал посвистывать «Червону Руту». Сидя в латунной в этой коробочке, я видела сквозь тонкую решетку: Джаваху, Иван Дунаича и охреневших лекарей.



УХО-ГОРЛО-НОС


— Дорогой товарищ Леонид Ильич Брежнев… дорогой товарищ Урхо Калева Кекконен… дорогая госпожа Индира Ганди… дорогой товарищ ухо-горло-нос… — Он бормотал себе под нос, а я, сложив крылышки, сквозь щели в латунной клетушке смотрела, как мелькают огоньки на трассе Подмосковья и низко кланяются постовые.
На ближней даче генсека мы спешились. Виктория, Галина, внуки — сгрудились вокруг Л. И., не веря своим глазам: «Откуда столько бодрости, энергии? Ай да дедушка!» — а дедушка ходил, почти плясал вприсядку и шевелил мохнатыми бровями, в то время как, я, знай, муха долбаная, уже не в силах была почистить лапками ослабшие глаза.
На цырлах подбежал охранник: «Товарищ Брежнев, звонок из Вашингтона!» — «А, это Джимми, давай его сюда!» — Л. И. уверенно схватил слоновьих размеров телефон, преподнесенный на подносе: «Да, Джимми, слушаю тебя!» На том конце проверещало по-английски: «Эй, мистер Брежнев, нельзя ли ослабить ситуацию в Афганистане? Катастрофически теряю позиции в конгрессе… пожалуйста!»
— Ну ладно. Рассмотрим вашу просьбу на Политбюро, — ответил Брежнев, повесил трубку и сплюнул, — хилой мужик! — Расправив пышны-брови, он поманил секретаря, и я услышала: «А ну, давай сюда! Тот самый «мерседес», что подарил мне Вилли…»
Через минуту спортивный красный «мерседес» стоял на боковой аллее. Л. И., кряхтя, залез, пощупал тормоз ногой, погладил руль. Надел американские очки от солнца, потом достал из золотого портсигара, подаренного Армандом Хаммером, особую бездымную сигарку, зажег и ощутил себя — ковбоем. (Из маленькой латунной я молча созерцала все эти превращенья…)
Ильич нажал на газ, «мерседес» тронулся, хрустя, по гравию, свернул на первый поворот. Охранник отдал честь, поднял шлагбаум. Еще один вираж, еще один… машина катилась под горку с изрядной скоростью… Еще немного — и мы вне поля действия охраны…
При выезде на трассу Ильич вдруг резко затормозил: на самой на обочине стояла в туфельках и офицерской форме МВД грудастая блондинка — со звездочкой мамлея. Она своим флажком остановила Ильича, припарковала на обочине.
Припарковала на обочине, нагнулась ласково — с грудями: «Послушайте, товарищ Брежнев, нельзя же так — опасно для здоровья…»
Старик взглянул сквозь темный поляроид и вымолвил: «А ну, давай садись, проедем с ветерком!» — Да я ж на службе, товарищ Брежнев! — Вы слышите, полковник… как вас, Маросейкина? — Та молча села. Ильич нажал на газ и вместо трассы погнал машину по просеке — в сосновый лес. Там резко затормозил и начал расстегивать ей гимнастерку.
— Товарищ Брежнев, — пыталась она сказать, но он хрипя достал большую, как вымя, грудь, всю в голубых прожилках, и жадно прилепился к соску. Она, наверно, из приличия, раскрыла ему брючину, пыталась оживить завядший на корню. Невероятное случилось: у Брежнева поднялся. — Бери! — сказал он коротко, — и Маросейкина принялась за работу.
Я бился о коробочку, пытаясь вырваться, но эта, знай, коробочка была запаена что надо. А этот долбаный старик работал, используя мою энергию! Так продолжалось минут пятнадцать.
С надрывным визгом тормозов остановились две машины. Повыскакивали трое: «Вы где пропали, товарищ Брежнев? Мы думали, что вас похитили..» На что Ильич, разгладив пышны-брови: «Она похитила. Полковник Маросейкина. Скажите Щелокову, чтоб не зажилил, знай, погоны!»
Нас молнией взметнули назад, на дачу, и там врачи раздели Брежнева и стали слушать да выстукивать… Да, странно, шумы пропали, рефлексы возродились… В их злобных душах я мог читать, что план Андропова срывается… Джаваха, используя меня, вернула Брежневу энергию… Я помню этот кадр: они выходят в коридор и что-то шепчут, скребут в затылках… потом скрываются…
Ильич храпит. Он спит блаженным сном. Ну вылитый ребенок. Он чмокает во сне. Однако к груди и членам прилеплены электродатчики — «они» исследуют, откуда у него энергия. И думают.
Я вижу еще: на цыпочках вошла сестричка. По взгляду и скрытой усмешке я понял: она все знает. Пока Ильич плывет в Морфее, накачанный двойным снотворным, она тихонечко снимает латунную коробку с покорным вашим слугой и быстренько уносит в коридор.
Уносит в коридор, передает. Коробку сует в карман товарищ Уборенко — начальник охраны. Ему поручено — отдать коробку самому Андропову. Меня уносят. Я слышу за спиной протяжный хрип, стук падающего тела. Прощай, товарищ Брежнев!



ЧЛЕНИСТОКРЫЛЫЙ ЗОМБИ


Латунная коробочка была помещена в другую, картонную, куда обычно кладут вещдоки. Ее прижал к груди майор Рябинников, и мы поехали. В кромешной тьме я набожно сложила лапки и предалась раздумью о горестной судьбе всех тех, кто попадает в жернова большой политики. Сик транзит!
Безжалостная гонка с сиренами и взвизгами на поворотах длилась каких-то полчаса, но это время мне показалось вечностью. Затем — по тормозам, железный скрежет ворот и топот по коридорам. На лифте, снова топот, все, прибыли! Я услыхала: «Оперативная команда 05–08 на месте. Доложьте лично товарищу Андропову!»
Меланхолическая пауза, дрожь пальцев на моей коробке, затем звонок и слабый голос в матюгальнике: «Пускай войдут!» Чеканным шагом входят, коробка раскрывается, и сквозь ажурные хитросплетения моей латунной клетки я вижу: громадный кабинет, опущены гардины и — крючконосый старец, сидит, устало положив распухшие фаланги на сукно. Он барабанит: «Докладывайте, братцы!»
Полковник Чижиков, исправно припечатав шаг, подходит к Ю. В. Андропову и рапортует: «Задание готово! Зловредная коробочка доставлена. Тем самым игра в знахарство и проча ересь прекращены… Однако…» — он наклоняется к Андропову и что-то шепчет. Тот дал ему рукой отмашку, скривился с энною брезгливостью, потом с усилием поднялся и подошел к окну. Чуть приоткрыл гардинку.
Москва, ноябрь 82-го. Железный Феликс доминировал над пестрыми потоками машин. Простые, беззаботные, шныряли москвичи вокруг Лубянской площади. На стенах — портреты членов Политбюро. 65-я годовщина ВОСРа стояла на пороге. Андропов хрустнул пальцами и тихо произнес: «Не уследили, хлопцы, за Ильичом… сдается, что непростое время выпало на долю нашей Родины, СССР. Дожить бы до победного конца!»
Андропов проглотил слюну, прошелся вдоль стола, нажал на кнопку магнитофона. Мелодия «Странников в ночи» печальным джазом окутала нас, тварей дрожащих. Андропов выдохнул: «Но это прискорбное событие, товарищи, нас не должно удерживать от продолжения борьбы с врагами Страны Советов, к которым относятся и разные шаманы, и даже много хуже… Ну, где там ваша мундовошка, показывай!»
Коробочку поставили под лампу. Андропов нагнулся с громадной лупой и начал рассматривать фактуру моего тела. Он что-то бормотал под нос, потом сгруппировался и вынес окончательное резюме: «Есть сведения, что эта муха обладает губительной биоэнергией. Прошу вас проверить лабораторным путем, в чем дело, и доложить. Все, за работу!» — и он захлопнул папку, где значилось: «Джаваха-Муха».
Усердные ребята почапали по коридорам Великого строенья КГБ, когда-то — Охраны батюшки-царя. На бесконечных вереницах дверей стояли номера, и мириады этих табличек без имени мозолили глаза, которые я терла мохнатыми своими лапками, пытаясь различить, куда же, собственно… На спецподъемнике спустились в подземелье и там, пройдя сквозь целую систему спецдверей, мы очутились в лабораторном помещении. Сплошные колбы, мензурки, датчики, а также центрифуга. Меня немедленно прикнопили к стеклу и начали рассматривать да замерять. Убийцы в белых халатах склонились надо мной.
Произошел замер. Отдельно каждой волосинки. Они пропитывали меня растворами, вертели на кончике пинцета и были в целом недовольны: объект не отвечал поставленной задаче — найти источник биополя, способного питать энергию дряхлеющего человека. Профессор Бардаков утер салфеткой лоб и произнес: «Придется — в генератор пси-энергии!»
Они распяли меня на маленьком штативе и поместили между двух пластин. Потом рванули на себя рубильник, и я увидела, как синий змеевидный ток прошел сквозь маленькое тело. Я стала корчиться, запахло жареным, они же подбавляли току, и хруст трещащих сочленений стал вовсе невыносим. И вот, когда совсем прощалась с жизнью, увидела: из-под мохнатых сочленений вскипает белая и молодая плоть, она неудержимо разрывает старое членистокрылое начало. Напор, еще напор, и вот я встал на обе ноги, плотно, и разметал проклятую машину пыток.
«Они» попятились: да это, знай, невиданно… сенсация… наш опыт удался… Так вот кто крылся под долбаной личиной этой мухи… Смотрите, он зомбирован! Ведь это — муха-зомби, она же человек!
На что я им, ступив два шага и послюнявив кулак: «Ну вы, знай, сатанисты, давай одежду!» — Они попятились, швырнули мне какое-то рванье. Я еле влез в штаны и майку, потребовал вина, и тут они набросились со всех сторон, пытаясь скрутить меня и положить на землю. Одним движеньем я расшвырял всю эту братию, ногою выбил железну-дверь, потом вторую и начал бег.
Гудела сирена по всей Лубянке, мигали лампочки, и топот бесчисленных сапог преследовал меня на этом пси-маршруте. Когда почувствовал, что дело плохо, плечом нажал одну из камер, вошел, прикрывши за собою дверь. Когда глаза привыкли к темноте, увидел: какое-то, знай, существо, без возраста и пола, заросшее седым вонючим волосом, сидит на четвереньках. Однако — не испугалось, подковыляло на четырех и протянуло передню-лапу: «Профессор Несмеянов. А вы кто будете, милостивый государь?»
— Я — анархист Нечаев. Попал сюда за пропаганду вольнодумия. А вы за что?
— За то, что верил в эволюцию и творческую силу интеллекта…
— Ну и давно вы здесь, папаша?
Профессор протер глаза, подполз к стене и начал пальцами ощупывать какие-то зарубки: «Уж долгих сорок семь с крючком. Я был посажен в июне 35-го. Сегодня — ноябрь 82-го..»
— А почему вас не расстреляли?
— Да потому, что я носитель секрета «вечной жизни». Я разработал теорию всеобщего живительного дела. А тот, кто ей владеет, имеет в руках весь мир…
Профессор подполз к стене, и я увидел: какие-то крючки и формулы. Безумный столетний старец водил по стенам крючкообразным пальцем и бормотал: «Дисциплинированные батальоны творцов бессмертия, создание свободных мастерских, цехов… аккумуляция энергий тела и души… прыжок из царства несвободы в царство воли..»
— И почему «они» не взяли на вооружение теорию «живительного дела»?
— Да потому, что рассмотрение вопроса длится по сей день. Никто не ставит подписи.
Во мне все сжалось… Весь этот русский бред, мессианизм. Толстые, Тимирязевы, Кропоткины… Их утопическая ересь — так называемый российский бред! Когда я это слышу, я зверею…
…Как часто я зверею… наверное, сие есть следствие бунтов и революций. Да, наших, русских. Хочу дать в морду, ударить палкой, унизить и растоптать. При звуке любого выспреннего слова. Сей ген сидит из нас, в каждом после 17-го года. Взять первого, кто встретится, сказать: «Ну что, сука, улыбишься?» И в рожу дать, и с хрустом челюсть своротить. Потом — потом могу поговорить и о духовном.
Впрочем, довольно рассуждать! Я выпрямился, подал руку: «Прощайте, папаша! Желаю вам успешного раденья. На благо обща-дела. Бывайте!» — и вышел за порог.
Удар дубиной по голове поверг меня в смятенье. Я рухнул, как сноп подкошенный, и эти господа поволокли мое безжизненное тело по бесконечным коридорам Лубянки. В бреду я слышал имена: Дзержинского, Войновича и Сталина.



ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН!


Они подняли меня как куль и кинули мордасом на заднее сиденье: «Поехали!» Машина заревела как зверь, помчала по улицам Москвы. Петляя от невидимой погони. Уткнувшись носом в чьи-то галифе, я краем глаза вижу: мелькающие фонари, метель, тугой затылок человека за рулем. А краем уха: «Гони скорее, чтоб «этот» не прочухал».
— Что, «этот» не того? — Кажись, в порядке, Иван Семеныч! — Однако ты поосторожней…
«Этот» — это, наверно, я. Они готовят меня для непонятной роли, но интуиция мне говорит, что все это — смердит. Буквально и переносно. Я напрягаю внутреннее зрение и вижу: сейчас — 7 января 24-го, поганый год! По их понятию, я должен стать диверсантом, прокравшимся к больному Ленину. Затем я буду ликвидирован с оружием в руках. Кому-то это нужно. И потому они вогнали мне в задницу длиннющий шприц какой-то гадости. И потому я вырубаюсь. Медленно, но верно. Москва, ленивая хавронья, мелькает за окном. Какого хрена? Непра… я не…
…Прошло неизвестно сколько времени: час, два? Я раскрываю зены: сплошная темнота, ребята… Сижу, обнявши руль. Ну, значит, влип! На ощупь тыкаю в панель: безумно ярко вспыхивают фары… Что это? Сижу в «роллс-ройсе», сияющем, недвижном в мертвой тишине. За ним — аэросани, немецкие, с полозьями, за ними — еще один «роллс-ройс»… 16-го года выпуска. Так, значит, я в Горках! И Ленин — рядом. Лишь он имеет все это в России января 24-го… Да, все-таки я здесь!
Я выхожу из гаража: огромный, чистый небосвод, усеянный созвездиями. Я напрягаю зрение: зверек, похожий на горностая, бежит по снегу — в соседний темный лес. Уныло-бледная луна беззвучно созерцает действо.
Передо мной — большая темная усадьба с колоннами. Да, это особняк московского градоначальника! Я открываю бесшумно дверь. Стараясь не скрипнуть половицей, вхожу… При лунном свете вижу: гостиная, большой рояль, картины французских мастеров. Я узнаю основы прежней жизни.
Скольжу по коридору. Там, в глубине, полоска света. Прикладываюсь к щелке: старуха Крупская читает Джека Лондона. Приоткрываю вторую дверь: сидит недвижимый в качалке, завернут в плед, и голова склонилась набок. Глаза безжизненно…
Глаза безжизненно распахнуты, изо рта на полувывале — язык, слюна стекает на китель, на плед.
На голове — пригрелась кошка, и придает сему дебилу смиренный домашний вид. На столике — послание германских коммунистов, а также хвалебная поэма горцев Дагестана. Неужто сам Ильич?
Я слышу голоса, шаги и быстро прыгаю за штору. Заходит человек во френче, галифе и с револьвером на боку. За ним — опухшая Надежда Константиновна. Он говорит: «Ну что, товарищ Крупская, когда прогоним кошку?» Она заламывает руки: «Прошу вас, товарищ Шмеклис, оставьте последнюю земную радость Ильичу!» Тот морщится: «Вот видите, дрянная кошка нагадила на лысину, на справочник политработника! Ну разве ж это дело?»
Звонят по телефону. Шмеклис спешит в каптерку на негнущихся ногах. Я слышу голос: «Без изменения, товарищ Сталин! Да, путается, старая карга. Пора решать вопрос. Есть, будет сделано!» Он возвращается, одним движением снимает кошку с лысины вождя: «Таков приказ ответственных товарищей. Убрать!» Кошка пищит и отбивается, но он сует ее своей железной лапой в сатиновый мешочек, выходит. На неухоженном, опустошенном лице вождя — страдальческая мина: он хочет кошку, любимую забаву последних дней. Надежда Константиновна рыдает, сиделка тоже.
Со смешанными чувствами я наблюдаю за этой сценой. В ней выразилась суть того, что называют русской революцией… Все, наконец-то они уходят! Теперь мы оба наедине — я и Ильич… Я знаю, что мне поручено его убить. Рука соскальзывает вниз… В кармане брюк — холодный браунинг с единственным патроном. Я должен убить его в упор и быть убитым самому. 8 января должно войти в историю, однако… в моем запутанном мозгу меняется программа: я оставляю этот безумный кабинет и, бормоча ругательства, бегу за Шмеклисом. Судьба несчастной кошки мне интересней.
Латыш-чекист идет по коридору. Не надевая шинели, выходит на улицу. Чеканным шагом — в знакомый мне гараж. Там он швыряет плачущий мешочек на пол, приказывает сонному охраннику: «Избавиться от дряни!»
Избавиться от дряни! Вся логика всемирных геноцидов вобралась в этом торжественном приказе.
Рябой калмык Василий бормочет «есть», берет мешок, где тихо плачет кошка, винтовку и топор, идет из гаража туда, где за деревьями белеет при свете луны недвижный пруд. Еще одно убийство близится. Василий кладет мешок на снег и топором проламывает прорубь… Сейчас свершится! Я подбегаю сзади, валю его на землю, ударом браунинга по голове лишаю сознания и с кошкой на груди бегу назад в гараж. Мне надо ее спасти — от сталинцев, троцкистов и даже — от самого вождя…
Я завожу «роллс-ройс»: «Ну, ну, давай!» «Роллс» вздрогнул, запыхтел, завелся. Мы озарили светом фар гараж, одним напором вышибли перегородку и по аллее понеслись навстречу проходной. Нам надо срочно вырваться из этого проклятого участка земной коры. Я знаю, что это место — худшее из всех, что были или будут на планете… «Они» очухались. Кричат: «Остановись, стреляю!»
Раздались выстрелы. Ночные звезды вспыхнули на лобовом стекле. Я выжал полный газ. Держа трепещущую кошку — Нюрку на коленях, я выбил мощным корпусом «роллс-ройса» железные витые ворота и вылетел на роковой простор…
Не знаю, сколько продолжалась эта гонка… На въезде в столицу нашей Родины — увидел башню, надпись — телецентр. Со скрипом тормознул «роллс-ройс»: встречающие поклонились и провели под руки на второй этаж: «Ну, наконец-то прибыли!»



ОБОЗРЕВАТЕЛЬ


Меня намазали тяжелым гримом, покрыли белилами-румянами раскормленные щеки, изящно взбили хохолок и посадили за круглый столик. Светили ослепительные лампы и растопляли грим. Тяжелые мослы, нахрапистые глазки придали мне неистребимо советский вид. На маленькой табличке значилось: международный обозреватель Хмырев.
Я закрепил микрофон, нажал на кнопку: «Поехали!» На экране появилась физиономия (моя): опухшая, но бодрая. Я начал: «В текущем 83-м вопросы «першингов», то бишь евроракет, стояли в центре наших мирных ини…» — блевотный ком встал в горле, я поперхнулся, вырубил акустику, отхаркал ком, потом врубил акустику, договорил свой текст и выбежал в фойе. Там выдавали копченые сосиски для комментаторов и дикторов центрального ТВ. — Ну как ты, Хмырев? — Я не ответил.
Схватив кулек, линяя вонючим потом, трусцой на выход. Швейцары отдавали под козырек. «Жигуль» стоял у входа, готовый к бою и смертной пляске. Я плюхнулся, завел мотор, задумался… Так, значит, время — 6.20 вечера. Да, еще можно. Да, еще можно успеть, скосив небольшое расстоянье по Аршинке, рвануть к блядище, пробыть там полчаса, и — брысь домой, к кастрюле, к деткам, как ни в чем не бывало, с постной миной… а впрочем, можно и на дачу. Магическая альтернатива!
Автомобиль помчал как зверь. По улицам: Жигалина, Сюсю-рина, Вольнова. Помчал сквозь мрак и непогоду. Последней предперестроечной поры. И наконец домчал… Я выругался, протер стекло. На указателе — Сосновка: 10 километров.
Сосновка — генеральский дачпоселок. Стоит там двухэтажная домина, доставшаяся мне — обозревателю — от тестя — генерала Куева. Хорошее укрытие: от «першингов», от баб и от начальства.
Нажал на газ. Густой туман мешал ориентации в пространстве. Свернул направо, начал прыгать по ухабам. Потом застрял в колдобине. Настала тишина. Хотел было сражаться, бросить под колеса куртку, ну а потом раздумал. Открыл портьеру: кругом — морозный лес. Чуть-чуть морозно. Достал из «дипломата» водку, хлебнул и мигом успокоился. Подумал: о гнусная, о гнусная, о гнусная пора… Но одному, в лесу, с воронами и гулким эхом — отменно коротать даже оное.
Пошел куда глаза глядят. Вернее, в предполагаемую сторону Сосновки. Шагалось бодро, пары «московской» вихрились в непутевой голове, и слово «першинг» стучало в оттопыренных ушах.
Так шел я с полчаса. Английские штиблеты обросли коричневым повидлом, носки промокли, однако бодрости я не терял. Лишь бормотал: «Ну где же, бляха-муха, Сосновка?» Сосновки не было, лишь темный ноябрьский лес да карканье ворон.



ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА


…И в тот момент, когда я вовсе отчаялся найти дорогу, увидел просвет. Громадные деревья расступились, передо мной — в вечерних синих сумерках — какое-то строенье, похоже, дача. И свет в окне… какой щас год?
Я подошел к забору, табличка: «Злая собака, кусается». Предельно тихо отворил калитку. Овчарка-Лида на меня не прыгнула. Сидела в конуре, сипя роняла пену, поблескивала красными глазами.
Скрепив дыхание, взошел я на крыльцо, толкнул входную дверь. Меня обдало светом и теплом. За самоваром — громадный лысый тип, по пояс голый, и с ним две молодые бабы в неглиже. Стол был заставлен водкой и закуской.
— Садись, будь гостем! — Я сел. Марина налила стакан, а Роза пододвинулась. — За встречу! — Я выпил. Сивушный спирт прошел волной по пищеводу и шибанул в мозги. Окраска мира изменилась. Теперь смог ясно разглядеть: две молодые. И их пахан. Лицо сомнительной профессии по кличке Мотя.
— Скажи, — сказал пахан, — откуда будешь?
— Издалека.
— А родом кто?
— Я — представитель русского дворянства в изгнании.
Девчонки прыснули, но Мотя сказал им «Ша!» Допрос продолжился.
После 2-3-го стакана пришлось признаться: «Я — член антисоветского подполья, я заслан в СССР, чтоб продолжать борьбу».
— За это — выпьем!
— У нас, воров, особые законы, — сказал пахан, — и по законам этим мы живем. А кто закон нарушит, так мы того попробуем пером. А первый наш закон — уважить гостя.
— Вот эту вот не хочешь поиметь? — Приятель-Мотя был серьезен. Сидел, громадный, вытирая пот со лба. С плеча и до запястья шла надпись: «Смерть сукам!» Не дожидаясь ответа, он взял за волосы соседку, поставил на четвереньки перед печкой. На толстых ягодицах ее наколото: «Бери, пока не сдохла!»
В этот момент я вспомнил: М. И. Кармаев — опасный вор-рецидивист, но также — осведомитель органов. С ним рядом — Сонька-бешеная, больна букетом половых болезней. Ее подруга Зинка-кучерявая — матерая убийца. Сейчас — 13 ноября 52-го года, и дело близится к кровавой развязке на даче в поселке Ивантеевка.
— Ну что, резвиться будем?
— Повременим!
— Тогда держись! — пахан достал топор, проверил лезвие. — Заточен в самый раз.
Я с грохотом рванул по лестнице, ведущей на чердак. Закрылся на крючок и привалился спиной к двери: «Уф, пронесло»!
…Удар пришелся по плечу. Топор пробил фанеру, задел ключицу. Сперва решил погибнуть на этой даче, чтоб никогда… Однако воля, упрямая как мир, сказала: надо жить! И я придвинул шкаф к двери…
…Дверь разлеталась в щепы, однако шкаф держал. Я подбежал к чердачному окну, взглянул во двор: кусты, осенний снег и за забором — темная чащоба леса. Сел на окно, перекрестился, шепнул заветные слова и выпрыгнул наружу.
Кусты смягчили падение, однако ногу вывихнул. Прихрамывая, побежал к забору. Почти перевалил в тот самый миг, как с диким лаем принеслась овчарка-Лида. Вцепилась в пятку, прогрызла сухожилие. Роняя капли крови, я удалился в лес, уже оттуда увидал: пахан с топориком в проеме чердачного окна и жуткий мат разносится по Подмосковью.
Лес, реденький. Какие-то таблички на деревьях. Подтягивая раненую ногу, я пересек нетоптаную полосу, заметил огоньки. Поселок городского типа, весь обнесен забором. На проходной — вахтер в дохе и с автоматом. Я подбежал, хотел уже сдаваться, однако вахтер почтительно согнулся и пропустил меня: «Добро пожаловать, Иван Дементьевич…»
Иван Дементьевич? Но я уже внутри. Мое внимание привлек невзрачный домик на краю поселка. Собрав в комок последние резервы, я подбежал, нажал на дверь. Дверь отворилась, я очутился в темном, жарко натопленном пространстве. Чуть не упал, но тут меня обвили чьи-то руки и на устах запечатлелся поцелуй.
— Иван Дементьич, ну почему так поздно? — она прижалась высокой грудью, толстым животом.
— Постой, постой, — хотел я воспротивиться, но тут ее рука скользнула ниже, и я растаял.
— Параша, — сказал я сам не своим голосом и осекся, — постой-ка, где же мы?
Щелкнул выключатель. В чуть желтоватом свете лампочки увидел: икону, «Огонек» со Сталиным, кровать с двойной периной. Отрывной календарь висел по праву руку. Сегодняшний день обведен был красной рамкой — 23 февраля 1953 года
— день рождения Красной Армии.
Параша стянула с меня унты, драповое пальто с каракулевым воротником, и я остался — в кителе со Звездой Героя Соцтруда и в галифе со штрипками. Однако на правом носке зияла дырка и сохранялась физическая боль — как память.
Она упорно тащила меня к кровати, и там был вынужден оседлать ее как был — при кителе и галифе и красных звездах. Параша выгнулась дугой и положила икры мне на плечи. Впадая в остервенение, я начал терзать ее. В каком-то совершенно непонятном месте, в неясном времени. Грудастую и сдобную, каких любили командиры производства.
Раздался телефон: «Послушай, Тимофеев, мать твою, пока ты с бабами, что у тебя там на объекте? Ведь там ЧП, ты понимаешь, мать твою, ЧП!»
Я враз оцепенел, покрылся холодным потом. И вспомнил: «Я — Тимофеев, директор КБ-140. Сегодня — в день Красной Армии — должна произойти какая-то загвоздка. Возможно, даже с непредвиденным исходом». — Я наскоро оделся, выбежал на улицу.
На улице — мороз, снежок скрипит под унтами. Сквозь перистые облачка — печальная и бледная луна. Реактор громадой высится над лесом. Отсюда — не докричишься, не дозовешься. Секретный городок «Энтузиасты» затерян в рощах Подмосковья…
Прошел одну, вторую вахту. Охранники в бекешах брали под козырек (я был, видать, большой начальник). В дезактивации я наскоро переоделся, в халате белом и пластиковых сапогах ворвался к пульту управления и обомлел: два главных инженера — Панфилов и Панкратов — сидели на своих местах не шевелясь, с открытыми глазами. Их лица выражали вечное спокойствие.
— Сдается, тут смертным духом пахнет! — я выругался, посмотрел на счетчик: 5000 кюри! — Потом нажал на кнопку оповещения. Завыла сирена. Раздался топот ног.
— Включить водную систему охлаждения, отрезать источники энергии, произвести замер на всех участках! — громадный, лысый, в белом халате, я отдавал приказы и чувствовал, как электроны пронизывают упитанную плоть.



ВСЕГДА ГОТОВ


— Иван Дементьевич! — неслось из матюгальника. Иван Дементьевич не отвечал. Глаза, застывшие в невыразимой муке бытия. Задание Правительства — неужто сорвано? Все явственнее ощущал: стремительный бег электронов сквозь плоть.
Рукой Иван Дементьевича я написал последнюю записку: «Товарищ Берия! На вверенном мне Партией объекте произошла авария. Причина, очевидно, в системе водяного охлаждения, а также в нашей российской халатности. Товарищи Панфилов и Панкратов уже убиты наповал проклятой радиацией. Я чувствую, что скоро последую за ними в царство Маниту. Прошу вас считать меня исполнившим свой долг до самой до последней капли детородного семени!» — затем, поднявши тело грузное, направился в дезактивацию — помыться перед предстоящей панихидой.
Вошел, разделся, снял белый накрахмаленный халат, резиновые сапоги, китель со звездой, прошитые небесно-голубыми лампасами галифе, портянки, затем — подштанники, нательную рубаху, все. Остался как на заре творения. Ступая корявыми, вошел в сверкающую кафельную душевую, пустил на полную.
Под струями воды почувствовал: стекает жизни грязь. Подумалось: сей ритуал — мирского очищенья — прекрасен. Мурлыкая «Каховку», прикрутил все краны, пошлепал в предбанник.
На лавке передо мной — сатиновые синие трусы, сандалии, футболка и красный галстук.
— Что за символика, что за магическая сила? Ведь это — на подростка! Однако — впору пришлось. Пошлепал сандалетами по полу, поправил красный галстук, толкнул ногою дверь, чуть не ослеп: прямые восходящего в глаза и визг девчат: «Чего так долго мылся, пионер?»
Я опустил свой взор: на узенькой груди болтался красный галстук, на голенастых ножках — синие трусы. Девахи загалдели: «А ну-ка, пионер, давай копнить! Раз мужики на фронте, теперя вы за старших!»
Пошел копнить. Амбар. Здесь пахло сеном и пряным женским потом. Бригада комсомолок. Они бросали вилами с телеги на чердак. Я вылупил глаза: какие аппетитные! Грудастые, задастые и — молодые. Продолговатый юношеский член напрягся и оттопырил сатиновые. Я взялся неумелыми руками за вилы, цепнул охапку сена, подкинул и упал. Девчата покатились со смеху.
— Не так цепляешь! — рябая Нюра подошла, прижалась сзади и показала, как. Ее тугая грудь заколыхалась на моем плече. Другая подбежала: «Эй, пионер, что у тебя в трусах?» — и хапнула за красную морковку.
С испугу я попятился, а девки прыгнули, стащили пионерские трусы, и Нюра шлепнулась коровьим задом на неокрепший еще отросток.
Тут что-то обожгло и брызнуло с конца. Я всхлипнул: «Что это?» Девчонки рассмеялись: «Теперь ты вроде как мужик, ты можешь. Ты можешь баб осеменять, ты слышишь, пионер?»
Трясясь, я натянул повыше синие трусы и вышел из сарая: яркое августовское солнце 41-го года вновь ослепило зены. На телеграфном столбе висел плакат: «Насадим гадину фашизма на штык истории!»
Раздались выстрелы. Истошный крик: «Пускай коров наружу!» Буренки мыча бежали по шоссе. В смоленском небе — немецкий самолет, свист пуль, разрывы фугасных бомб.
Со мною поравнялся армейский автомобиль. Усталый красный командир, рука на перевязи, сказал мне: «Боеприпасы есть, винтовки есть, а воевать, бляха-муха, некому!»
Я подбежал, взял трехлинейную винтовку, промасленную упаковку патронов, гранаты и был таков.
Залег в кустах, стал ждать. Багровое светило достигло зенита. Безжалостно палило в пионерский чуб. На нос упала капля пота. Девчонок не было: они, видать, уже угнали скотину на восток.
Чу, показалась колонна немецких автомашин! Вздымая пыль, захватчики неспешно продвигались нах остен. Грузовики, мотоциклеты, танки, а впереди — армейский бронированный автомобиль.
С шофером рядом — офицер, стоял, водил биноклем по Смоленщине.
Я долго целился, потом нажал курок. Немецкий офицер упал, взмахнув руками. Колонна остановилась. Фашисты чесанули пулеметной очередью.
Фонтанчики взрыхлили землю на обочине. Тогда я взял гранату, сорвал чеку и зафинтил ее в автомобиль. Над местом взрыва поднялись клубы дыма.
Я отбивался до последнего. Но кончились патроны, и пионер поднялся во весь свой незаметный рост и в рваных сатиновых трусах и опаленном пионерском галстуке шагнул навстречу проклятым оккупантам: «На, хочешь мяса пионерского?»
Фашисты удивились, забрали в ближайшую избу и учинили форменный допрос. Особенно старался постигнуть тайну пионера полковник СС Детмользен, он нервно курил за сигаретой сигарету и спрашивал: «Неужто у вас все дети такие?»
На все его вопросы я отвечал простым, как правда: «Пошел-ка ты на хутор, бабочек ловить!» Полковник почесал в затылке, сказал: «Послушай, мальчик! Великий рейх раскинется на ареале от Белого до Каспия. Что ждет там вашего собрата? Евреев, хазаров, цыган и прочих кочевых народов вестимо ждет полная репатриация. На склоны Гималаев. Особо встает вопрос с Россией. Кто вы? Европа или Азия? Ведь если вы не с нами, то вас придется выслать за Урал. А между Европой и Азией поставить великую заграду».
На это я ответил: «Ха-ха, мы — скифы! И потому мы выбрали наш строй. А если вы на нас всерьез попрете, то мы покажем долбаной Европе, что значит вселенский ужас и тряска во всех членах. Товарищ Сталин правильно сказал: «У Запада учиться нечему!»
— О мальчик-мальчик-мальчик, о юный пионер, — промолвил полковник Детмользен, — я — родом из балтийских немцев. Мои отец и дед служили императорам российским. Мы защищали идею Петра Великого, идею России как Европы. Однако — все это развеялось. И только немцы еще способны…
— Достаточно, — ответил пионер, — наслушался галиматьи. И вот что вам скажу: вы сдохнете, вы и Европа ваша, а наши кони железные еще проскачут по вашим обывательским местам. А больше — ничего вам не скажу.
— Ну что же, — вздохнул полковник, — заприте его на ночь в сарае, быть может, одумается. А не одумается, так утром расстрелять.
Солдаты Ганс и Фриц, подталкивая автоматами, загнали меня в сарай, где раньше держали кур. Теперь пернатые подружки, ощипаны и выпотрошены, крутились на вертелах походных кухонь. По всей деревне пахло жареным.
Я осмотрелся: немного сена, птичий помет да тонкий лучик света сквозь оконце. На что же сесть? Нашел обрывок бумаги, поднес с оконцу. «Призыв РККА ко всем российским гражданам!» — прочли мои глаза. И подпись: Лев Троцкий, главнокомандующий.
Еще там значилось: «Товарищи, рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция! Советская Россия в кольце врагов!»
— Вот сволочи! — я призадумался.



ШКОЛА МУЖЕСТВА


Прошло неизвестно сколько времени: сидел на земляном полу и, обхватив себя за голову, невнятно бормотал и ковырял каким-то прутиком математические формулы, которые учил еще в гимназии в Воронеже. В амбаре было душно, грязно, а главное — был неизбежен расстрел. Ну почему же, бляха-муха, и за что? Ведь я так молод, а тут проклятая гражданка.
За стенкой бу-бу-бу — красноармейцы. Сидели на завалинке, курили и говорили вполголоса: «Слы, Ваня, а говорят, как белых разобьем, совсем другая жизня будет… такая, что нам не снилась и в сладком сне… вот только буржуев и нечисть всяку под корень изведем. Дожить бы только…»
— А командир Фокеев что говорит?
— Он говорит — учиться надо… тогда коммуну и построим.
— А какова она, коммуна?
— А это, брат, когда всего в достатке, да и работать почти не надо.
Я кашлянул: «Ребята, надо по нужде».
— А ты давай в штаны. Чего тебе? Ведь все равно в расход.
— Ну хоть в последний раз сходить нормально дайте. Пожалуйста.
— Ну ладно. Пес с тобой! — открыли дверь. Солдат Лазуткин — весь в мыслях о коммуне — встал позади с винтовкой, я — с поднятыми вверх руками, в разорванной рубахе — впереди. Ничо, пошли.
Уже смеркалось. Красноармейцы развели костер, пекли картошку под ранним звездным небом. Тянуло аппетитным дымом, и едкая слюна во рту. Однако делать неча. Расположился под кустом. Солдат Лазуткин сел рядышком на пень и начал скручивать цигарку.
Я тужился, кряхтел; на небе — первая звезда, и речка Швыря катила воды к Ледовитому, на Север.
Когда солдат Лазуткин не в меру замечтался и поперхнулся табаком, я прошептал заклятие, перекрестился, подтянул штаны и кубарем рванул вниз — под откос — к реке.
— Стой, сволочь белая! Куда? — Лазуткин выстрелил, но промахнулся. А я скатился до воды, нырнул, вздымая фейерверки брызг — саженками на тот на берег, и там скользнул в кусты. Шальные пули срывали ветки, свистели над головой, но из последних сил перебежал поляну и углубился в лес. Размазывая едкую слюну, бежал минут 15, потом присел: «Все, баста, больше не могу…»
Совсем стемнело. Стволы деревьев, и небо звездное в просветах над головой. Далекий хохот филина и лай собак. Я прикорнул под дубом и, обхватив колени, тяжело дышал. Насилу отдышался. Потом расслышал голос: в чащобе кто-то пел. В той песне говорилось о войне с Наполеоном, о том, как долго шумел пожар московский, и о том, что обух войны народной кнутом все равно не перешибешь. И звуки этой песни заунывной пленили мое сердце. Пошел на песню, завидел впереди огонь: перед костром сидел подросток и ворошил картошку в золе.
Итак, я вышел к костру, подросток поприветствовал меня: «Садитесь, гостем будете. Откуда?»
Подумалось: он красный или белый? Одет как гимназист… Решился: «Я — к Каппелю. А ты?»
— Я — тоже к белым… садись, бери картошку!
Поели картошки, обжигаясь и посыпая крутой солью. Затем мы помочились на костер, легли калачиком. И я заснул в мгновенье ока.
Проснулся от подозрительного шороха. Открыл глаза и в предрассветном сумраке увидел: подросток затачивал большую палку с сучковатым концом, шептал себе под нос: «Ну погоди мне, сволочь белая… сейчас посмотрим!» — он отступил два шага и, размахнувшись, хотел пробить мне башку. Я откатился, и палка жахнула по корню, переломилась надвое. Тогда рванул к змеенышу и повалил его на землю. Катались клубком, рыча от ярости и боли. Собрав все силы в комок, я сжал корявые на горле гимназиста и стиснул: «Все, готов!»
Поднялся, вытер пот: «Ну, докатился, друг… убил красноармейского гаденыша… Сик транзит». Залез к нему за пазуху, нащупал письмо. Там значилось: «Товарищу краскому Сиверсу. Найденов Коля к вам направляется от имени самарской комячейки. Он хочет преданно служить, а если надо — умереть — за дело мирового пролетариата. С коммунистическим приветом, товарищ Христич».
Засунув письмо за пазуху, пошел туда, где за ветвями вставало красно-солнце. Продрался сквозь кусты малины: опушка была близка. Внезапно меня насторожило конско-ржанье: увидел всадников, неторопливо огибавших лес: свои или чужие? Напрягши воспаленные глаза, я разглядел: казацкие папахи, лампасы, газыри… Рванул навстречу, припадая к сапогам, икнул: «О господа, как хорошо, что я вас встретил..»
Они остановились. Поручик Кебич спешился, спросил: «Вы кто?»
— Я — юнкер Синицын. Я был захвачен красными. Скажите Каппелю, что красные готовят наступление завтра на заре… Они достигли соглашения с Махно… быстрее, ради Бога!



ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕЛОН-2


— Вползайте, юнкер…
Роняя едкую слюну, изнеможденный и почерневший, заполз в вагон и лег в изнеможенье на красной ковровой дорожке… Какая обстановка! Стены увешаны портретами, на окнах бархатные занавеси и аромат — хороших сигар и коньяка… За красным полированным столом — полковник Штаубе, в парадном мундире с аксельбантами, монокль в недвижном левом оке.
— Ну что же вы, юнкер! — приятный баритон звучит с укором. — Мы вас послали в разведку, надеясь, что вы вернетесь через час, а вы — исчезли на 5 дней… Где вас носило?
— Я, я… — и судорожные звуки скребутся из моего горла. — Я был в плену… и вот, извольте видеть! — я показал измазанное нижнее.
— Ну ладно, — полковник поморщился, — займитесь собой, снимите это подоночное неглиже, переоденьтесь, одним словом, ну а потом — прошу к столу. Есть дело.
— Скажите только, какое сегодня число?
— Сегодня, милостивый государь, декабрь 19-го, мы накануне Рождества. Точнее — 20-е сегодня. Наш эшелон с боями прошел сквозь красных у Семипалатинска и движется на всех парах к Владивостоку. Вы не забыли, надеюсь, что адмирал Колчак велел оставшимся в живых достичь Находки и временно отправиться на сборы в Сан-Франциско…
— Да-да, конечно, — я выдавил подобие улыбки.
Полковник харкает в батистовый платочек и водит рукой по карте: «Докладываю обстановку, господа! В живых осталось — трое офицеров. А с юнкером Синицыным — уже четыре. Вот видите, — его рука ползет по ветке Транссибирской магистрали, — до бухты Находка — 6 тысяч километров, а там уже японцы, порядок. Молитесь Богу, господа, чтоб не возникли партизаны. Солдаты сбежали, в соседнем вагоне-лазарете — лишь четверо медичек. Вот вся наша живая сила. Четыре револьвера, пять винтовок, пригоршня патронов и вышедший из строя пулемет «максим».
— Неужто мы прощаемся с Россией? — задумался корнет Кулагин.
— Я предлагаю, — хмыкнул капитан Машук, — устроить на всякий случай прощальный пир. Позвольте пригласить медичек?
— Извольте, только без эксцессов, — полковник был печально равнодушен.
Мащук махнул рукой, и появились медсестры Смоковницыны — Тамара, Женя, Нина и Анастасия.
— Давай! — махнул рукой полковник, поставил граммофон.
Штабной вагон заполнила щемящая мелодия. Отцветших хризантем. Скрутили восемь самокруток с анашой и задымили. Густой угар потек по капиллярам. — А ну! — прикрикнул капитан Машук.
— Готовы! — ответили медсестры и стали на четвереньки, закинув юбки на шиньоны. Все четверо — с худыми, жилистыми ягодицами, в высоких сапогах.
— Они — они и есть сестрички милосердия, — промолвил однорукий капитан Мащук. Он расстегнул здоровой правой лапой галифе и вытащил маленький кривой член.
— Вы не смотрите, поручик, что он мал, — сказал Мащук, — но в деле — незаменимый ятаган! — и он воткнул его в срамные губы юной девы.
— Вы огрубели на войне! — сорвался в фальцет корнет Кулагин и принялся ласкать шершавым языком бледную поросль Анастасии. Затем пристроил свой нетвердый юношеский фалл.
Они работали в четыре жерла: полковник Штаубе, корнет Кулагин, кавалерийский капитан Мащук и я, то бишь юнкер Синицын. Гудел паровоз, за окнами мелькали сучья: на всех парах мы удалялись от европейской части матушки-России, где бушевали адепты новой веры.
Отдав последний фронтовой салют, утерли лбы, заправили клинки и сели за стол переговоров (сестрички безмолвно удалились). Достав последнюю бутылку «Реми Мартана», полковник Штаубе разлил ее в четыре стакана и произнес: «Пусть каждый из нас — на этом свете или на том — запомнит сей день — коньяк, сестричек, снежные леса и поручение Верховного правителя Сибири — добраться до Сан-Франциско, а там — начать по новой…»
Вагон качнуло. Стакан упал на карту Российской Империи. Разлапистая струйка коньяка прошла по уссурийской ветке Транссибирской магистрали. Со свистом пули раскололи стекла, продырявили портьеры. Одна пронзила ухо капитана Мащука, и он упал на карту.
— Завал, — мелькнуло в голове. — Пора тикать! Однако полковник Штаубе поставил граммофон и под унылую мелодию «Хризантем» зажег очередную самокрутку с анашой. — Полковник! — но тот пыхтел, не реагируя на пули. Со всех сторон, с окрестных сопок спускались партизаны. Их возглавлял Егор Тарелкин, заросший диким волосом, в ушанке с красной ослепительной звездой.
Покорный ваш, а также корнет Кулагин стреляли по наступавшим из окон, какие-то в тулупах падали на снег, но куда там… вставали новые борцы за власть Советов… штабной вагон стал пунктом притяженья для всех этих сибирских партизан. Крестьяне, оборванцы и китайцы — с истошным криком бежали к поезду.
— Полковник, что делать? — но тот задумчиво ходил, дымил и думал о своем. Я плюнул и принял свое, особое решение: сорвав белогвардейское обличье, я натянул измазанное дерьмом исподнее. — Ах, подлый хам, предатель! — воскликнул корнет Кулагин, но тут же был сражен залетной пулей. На четвереньках, озираясь, я прокрался в тамбур, скатился на насыпь и далее пополз в тайгу. Оставшись незамечен и неузнан.
Привставши на одном локте, с высокой сопки я видел: застрявший в снегах состав «Москва-Владивосток» и сотни облепивших его партизан. Я слышал: надрывный мат товарища Тарелкина, истошный визг Тамары-Жени-Нины, надрывный плач Анастасии и карканье ворон, что собрались клевать глаза погибших партизан, а также трупы офицеров.
С рыданьем и страшной болью в сердце взял курс ост-ост. До бухты в Находке оставался, по моим расчетам, лишь 101 день пути. Роняя слезы и поминая всех японских городовых, вернее, размазывая сопли и поминая всех языческих богов, продолжил путь.
Сибирская, а затем и приморская тайга взирали на эту одинокую фигуру, скуластый корейский охотник смотрел, покачивая головой, на полуобмороженного белого фаната и все же воздержался от нападения… я полз, жевал еловые, скрипел зубами и наконец увидел.



КУНАШИР


— Здравствуй, седой батька-океан! — я проморгался. Подстроил фокус. Полуослепших глаз. И вот — увидел. В бинокуля-ре зрения — равнина вод. Внизу, у скал, стоит кораблик. Матросы — машут бескозырками, зовут к себе: «Давай, родной!» Подобно мячику, скатился к ним на берег. Они приняли меня в свои морские крепкие объятья и принялись качать: «А вот и мичман Забияка, а вот он и явился!»
Как оказалось — в неравном бою с японским хищником я был оставлен на берегу — стеречь консервы и прочий боеприпас. Бой завершился победой «наших». Теперь команда получила новое задание — идти на Кунашир, чтоб первым краснозвездным экипажем там водрузить советский флаг.
На палубе возник товарищ каперанг Антошкин. Он посуровел, отдал приказ: «Команда, по местам! Курс — зюд-зюд-ост!» — Торпедный катер «Верный» взревел и, вспенивая воду, пошел к родным японским берегам. Держись, япона мать!
В пути. Покорный ваш, вернее, мичман Забияка, ведет журнал: «Матрос Присядько охренел. Не хочет к косоглазому японцу. Матрос Кунаев поймал на леску морского ежа и нарушает работу экипажа. А юнга Спицын рукоблудит в кубрике…»
— могучая рука Антошкина легла на мою шею: «Потом допишешь, Забияка, пойдем поговорим!»
Мы оба — в рубке капитана. Товарищ Антошкин не в себе. Он говорит: «Не знаю, что происходит. Периодически теряю чувство веры. Плохое, очень плохое предчувствие. Мне кажется
— что не увижу никогда Курильский архипелаг — родную будущую землю».
— Да что ж вы так расклеились, товарищ капитан? Щас, мигом разберемся! — тащу его на мостик, настраиваю морской бинокль, передаю ему. Тот покрутил, провел по горизонту и вскрикнул от радости: «Увидел, бляха-муха, увидел!»
Действительно, по курсу — Курильская гряда. На небе — ни облачка. Отчетливо видны три острова: вот Итуруп, вот Кунашир, вот Шикотан. Омыты теплыми курильскими пассатами, стоят они на подступах к Японии. Отныне — это русская земля!
Шепчу: «Япона мать, держись! Я, мичман Забияка, иду разведывать твои укромные места»…
…Сентябрь 45-го. Я, сталинский орел, стою на мостике, упершись крепкими ногами в палубу. Тельняшка облегает мое литое тело: «Держись, япона мать!» Торпедный катер «Верный» неудержимо движется к архипелагу. Что там, на грозных скалах?
Вода прозрачна и видно на десятки метров вниз. Сельдь иваси, блистая серебром, чуть шевеля хвостами, уходит косяками в темные глубины Курильской впадины. Торпедный катер «Верный» на полуоборотах идет на юг, прощупать оборону самураев. Ребята в приподнятом: еще одна война победно близится к концу. За Родину, за Ста…
Внезапно в синем небе возникает точка. Что это, беркут, чайка? На птицу не похоже… Она растет и ширится, меняя очертанья на лету. И что не совсем приятно, идет на нас.
У точки вырастают крылья, фюзеляж и боковое оперенье: в кабине летчика — угрюмый ефрейтор Марухито, он злобно ухмыляется. Я понял: железный хищник ВВС Японии идет нас уничтожить. Он хочет силой воли изменить историю.
— Полундра, камикадзе! — но было поздно: машина выросла до неземных размеров и врезалась в надстройку «Верного». Взметнулось пламя, ухнули боеприпасы, на воздух взлетели рубка, якорь, пулемет и капитан Антошкин. Матросы как горох попрыгали за борт. Я тоже разбежался к бортику, но отлетевшей поручней меня огрело по башке. Я вырубился, но быстро пришел в себя и, набирая скорость, поплыл, уверенно пронизывая толщу вод.
Сомкнулись воды. Торпедоносец «Верный» ушел на дно. Десятка два матросов еще барахтались, пытаясь вплавь достигнуть Шикотана. Тогда я появился вновь. Чтоб завершить се действо.
Пощелкивая белыми зубами, пронесся я по кругу, взрезая плавником поверхность вод. Среди матросов раздался ропот. Он перешел в надрывный крик: «Ребята, акула!» И началось.
Они ныряли, отбивались, крыли матом, пока, ведомый своим радаром, не торопясь, щелк-щелк, я чикала честной народ. Чего там было покусано, чего проглочено и сколько на куски разорвано — известно лишь Нептуну, однако и его задание исполнил: очистил южнокурильскую гряду от пришлых элементов. На розовых волнах болтались бескозырки, спасательные пояса да щепка с потрохами.
Последнее, чем я решила закусить, был черный круглый с рожками, болтавшийся неподалеку. Я с ходу его хапнула, сомкнула челюсти. Раздался взрыв. Мои холодные глаза повисли ниточками и медленно пошли на дно.



ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ


Мои глаза пронизывали глубины вод: вот здесь, у морского дна, вздымались мутные тучи планктона, закручивались стайки розовых макрелей, возникали и пропадали бесследно морские ежи… висящими акульими глазами следил за всем, что попадало в фокус зрения — здесь, в Кунаширской впадине, меж островами Сахалином, Кунаширом и Хоккайдо.
Мое задание — найти. Во что бы то ни стало. Вещественные доказательства с корейского. Который был сбит над этой акваторией недавно — поди ж ты, в октябре 83-го. Тяжелая работа!
— А ну, попробуем-ка щупом! — из батискафа вылезла железная клешня и разрыхлила ил. Пошарив, подцепила предмет, похожий на дамску-сумочку. В нем — пачка дешевой корейской жвачки, морской конек и проездной билет Сеул-Кванджу. Неторопливо пометил в бортовом журнале: «Сегодня, 25.10-го, без устали ведем работы по поиску объекта 00-140. Пока что нашли предмет, похожий на ридикюль. Килда рулю, заканчиваем поиск…»
Малышка-батискаф идет на всплытие. Редеет толща вод, активно пузырится морска-вода, и вот мы на этой самой акватории. Нас поднимают лебедкой на миноносец «Забияка», отвинчивают люк. Я вылезаю, беру под козырек и падаю без чувств. Меня несут в кают-компанию. Там, влив мензурку спирта, видят: я розовею и бормочу какую-то фигню — про души и тела корейских пассажиров. Суровый представитель Генштаба — Кердышкин — бьет по мордасам, чтобы я оклемался, и говорит: «Товарищ Левушкин, окститесь, получено задание. Махнуть рукой на ридикюль корейской одинокой девушки, погибшей при неизвестных обстоятельствах, и водрузить флажок на Пике коммунизма. Все поняли?» — Так точно!
Меня берут под мышки, волочат в боковой отсек, напяливают комбинезон полярника и в руку — суют флажок. Затем выводят под белы-руки. Я вижу: на глади вод покачивается гидросамолет «Калинин», последнее дитя КБ Ильюшина. Спускают на надувной, и я, гребя лопаткой, сам подплываю, залезаю в гидросамолет. Пилот Моторный приветствует меня.
Разгон шел долго — целых полчаса. Уже врезались носом в дебаркадер находкинского порта, когда вдруг оторвались и, качнув крылом, мы взяли курс на Северный на Полюс. Последовал: полет над Уссурийским краем, над морем над Охотским, и дале — над Чукоткой. Оленеводы, чукчи, камчадалы — бросали унты и шапки в воздух, едва завидев гидросамолет.
Полет шел на высоте 5 тысяч метров. Пилот Моторный держал штурвал стальными лапами. Я сзади — рассчитывал кратчайший курс. Морозный воздух сковывал дыханье, и корпус покрылся ледяным налетом. Однако летели до упора, ведь это — задание правительства СССР и лично маршала Буденного. И, наконец, достигли искомой на карте точки.
Отважный гидросамолет, махнув крылом, пронесся над снежной гладью. Ни горки, ни тороса, ни бугорка. Нам негде водрузить, вернее, некуда воткнуть сей алый стяг СССР. Лицо Моторного мрачнело: он знал, что ежели не щас, то до захода солнца не успеем. Тогда, считай, кранты, задание правительства и партии не будет выполнено. Ведь завтра — 7 ноября 36-го. Победный рапорт должен быть хоть лопни!
И вот, когда сподвижники сигали в энный раз навстречу мраку белому и неизвестности, Моторный произнес: «Кажись, оно!» Вгляделись, приложив неповоротливые лапы в могучих кожаных перчатках к зеньям, узрели: печально-одинокий ледяной торос. Не мешкая, решили садиться. Наш гидросамолет «Калинин» скользнул по плотному сухому насту и в метрах 20 от этого тороса замер.
Я вызвался установить флажок на данном бугорке, который на карте Арктики был обозначен как «Точка коммунизма». Ступая тяжкими нерповыми унтами, в солнцезащитных окулярах, в брезенто-меховом комбинезоне, я двигался к торосу. Казалось, вся природа Арктики смотрела на меня: ведь это я, советский человек, пришел, чтоб покорить и водрузить.
Пыхтя и отдуваясь, вскарабкался на этот долбаный торос и пришпандобил острый штырь, то бишь флагшток, к холодной снежно-каменной макушке. Раздалось громкое «ура»: товарищ Моторный, оставшийся у гидросамолета, дал залп ракетницей. Ну а полярный летчик Левушкин, то бишь покорный ваш, вошел в историю.
Дальнейшее последовало неотвратимой чередой событий. Раздался премерзкий камнедробильный треск. Я зашатался, шлепнулся о снег. Промежду мной и гидросамолетом по белой глади льда прошла зигзагом трещина. Раздвинулась, оттуда вспенилась зеленая вода.
Все больше трещин расходилось, рубя последние пути к спасению. Моторный забрался в кабину, попробовал завесть мотор. Но льдина поднялась ребром — и летчик соскользнул рыбешкой в холодную пучину арктического моря. А гидросамолет застыл над стужей вод.
Я понял, что наступила килда рулю. На мне — ни фляжки, ни бутерброда, ни пистолета… Я сел на горке рядом с флагом СССР и горестно задумался.
Какой-то белый холмик невдалеке зашевелился, поднялся, стряхивая снег. Я с ужасом признал в нем белого медведя. Неторопливо он подошел ко мне. Тут нервы первопроходца не выдержали: я вырвал из снега железный штырь, к которому был присобачен красный флаг, и острие направил в морду белой твари. Одним движением он выбил палку и очутился на мне. Вторым ударом он выбил из меня дневное ясное сознанье; урча, стал рвать комбинезон, чтобы добраться до мягких тканей живота…



ШАМБАЛА


Удар, еще удар и хруст ключицы. Глаза полярника заволокло: все, больше не увижу я столицу нашей Родины — СССР. Я умер, но не сдался враждебным силам матери-природы. Прощайте, товарищи!
Внезапно — грозный окрик: «Оставь его, халосий целовек, ты, белый, истукан!» Коротка-пауза; затем, ругаясь и сопя, медведь кладет меня на снежный наст и уползает в белую пещеру. Там застывает в тягостном раздумье: «Какую трапезу сорвал, проклятый камчадал!»
Мое бесчувственное тело берут могучие, заботливые руки. Несут. Скрипящие шаги по снегу, простая песнь охотника и ослепительное солнце Арктики. Приоткрывается полог, он открывает тихое пространство яранги, кладет на шкуры… он мажет мое тело оленьим жиром, поет таинственные заклинанья и водружает на безучастну-голову рога Отца-Оленя.
Меж жизнью и не-жизнью в яранге: похоже на царство снов и привидений. Горит фитиль-лампада и освещает скуластое лицо охотника, по виду — Кола-Бельды. На самом деле — Амангельды. Охотник трясется, перебирает четки и призывает духов Времени.
Не знаю, сколько так лежал — в каталептическом оцепененьи. Мела пурга, ревели белые медведи и котики, шептал свое Амангельды. Не знаю, сколько я лежал. Однако — молодое здоровье взяло свое. Раскрыл глаза. Амангельды сорвал с меня оленью шкуру и прошептал: «Ступай, батыр!»
Передо мной — все тот же летчицкий комбинезон, залатанный руками милого шамана. Все как с иголочки, все цело. Оделся, высунул мордарий из шалаша, узрел: там, на пригорке, стоит заклятый гидросамолет «Калинин». Так, значит, жив, курилка, пилот СССР!
Сажуся за штурвал и завожу мотор. Пропеллеры взвихрили снег, я прокатился на полозьях по снегу и взлетел. Прощай, Кола-Бельды, вернее, Амангельды! Лечу в юго-восточном направлении. Большие темные очки — на пол-лица, скрипит подбитый мехом брезентовый комбинезон, перчатки до локтей. Младая кровь кипит энтузиазмом. Мой краснозвездный проходит тундру, сибирскую тайгу, летит над Каракумами. Повсюду — энтузиазм родных советских генацвале. Они кидают в воздух шапки, тюбетейки и просто кепки.
Все дальше — в глубины Азии. Миную Бабатаг (хребет), ледник А. Федченко… Лечу на уровне заснеженных вершин Памира. Внизу — родной советский Туркестан. Я счастлив: сегодня, 15.3.38-го, могу установить рекорд (пока что всесоюзный), преодолев хребты Памира и облетев Тянь-Шань.
Внезапно в районе озера Зоркуль погода ухудшается… посыпал мокрый снег… ни зги не видно… Но я держу штурвал, шепчу безмолвные проклятья природным силам, с которыми столкнулся я, советский человек.
Магическая сила, ни зги не видно! Садиться, но куда? Я принимаю волево-решение, веду свово коня на маленьку-площадку, застывшую над океаном облаков. Успешно вошел в пике, взял на себя штурвал и сел на самой кромке мира. Вздохнул: кажись, что пронесло!
Я вылезаю из самолета, снимаю окуляры. Что вижу, блин? В седом тумане ко мне идет процессия: бритоголовые, в шафрановых одеждах… неужто ламы? Они ложатся оземь и говорят: добро пожаловать, герой… Ты прибыл из страны махатмы Ленина, ты наш почетный гость… ведь мы, как коммунисты, так и буддисты, навечно связаны борьбой с крещеным миром…
Сажают в паланкин, несут над кручами по тоненькой тропе. На том пути меня приветствуют полугерои, снежные амбалы, а также маленькие гномы-вездеходы…
Опираясь на клюку, подползали представители самых древних профессий, низших каст, братских движений. Попадались и хищные выродки лемуры. И всем им я отдавал комсомольский салют. В заочном царстве Шамбала в тот день был явный праздник.
Но вот и Башня Жизни, она же Царь-Башка. В Башке сидит Верховный, кусает длинный ус: откуда ты, отважный летчик? — Я комсомолец, Иван Степанов… — Отлично, ты можешь сразу же принять гражданство Шамбалы и весело витать в потоках воздуха…
— А мой диплом, а комсомольская путевка? Ведь я заслуженный пилот СССР! — На это мне Верховный: — Забудь! Ты сын примерных узников религии — купцов Степановых, ты просто русский парень, Ваня! — Но как же честь, присяга? — Прокашлялся Правитель: «Послушай, мать твою, Ванюша! Неправы все — как коммунисты, так и клерикалы. Они создали некую теорию судилища и долга».
«На самом деле — все иначе! Жизнь — это не судилище, не сон, не бред, не воля и не представленье. Это не классовая рознь и не судьба товара… Жизнь есть совместное переживанье, синхронная накладка миллионов фокусов (зрачков). Их наложенье и создает пропорцию того, как надо. Истинную оптику!»
Действительно, остыв, вглядевшись пристальней, я ощутил: хрусталик тает, глазное дно растет, а выпуклое сразу стало впуклым. Мой зоркий комсомольский глаз просек, что царство Шамбала есть наложение всех царств и всех режимов мира, закрытое пространство Вечности, простор решений, и в центре этой вечной драмы я есмь и сопереживаю всю сумму ситуаций, от А до Я, от залпа крейсера «Аврора» до третьего раздела СССР.
— Ну а теперь? — Теперь — за дело, товарищ! — Верховный свистнул, и тотчас появился паланкин. Малютки-чабаны с предгорьев Агыддага приблизились и поклонились в глубоком почтеньи. Уселся на подушки, задернул занавес и начал: бессчетный спуск из царства небожителей в долину смерти.



ЧОЛПОН — УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА


Меня снесли на паланкине вниз. В пути я видел: замерзших альпинистов, обломки краснозвездных ястребков, шинели офицеров белой гвардии и многое другое. Всего не передашь.
Спустились. Время изменилось. Пахнуло концом 70-х. На областных дорогах — портреты Брежнева, Усубалиева, плакаты, зовущие к борьбе за мир.
— Все, прибыли! — малютки-чабаны согнулись в земном поклоне. — Прощай, безвестный друг, дальше пойдешь сам.
Попутный «газик», Фрунзе. Я вылез на центральной площади. И сразу узрел, что надо. Отель «Чолпон», что по-киргизски — «утренний звезда».
Расположился в депутатском номере, с лепниной на потолке, громадная кровать и шкаф слоновьих габаритов. В брезентовом комбинезоне я лег. Смутные мысли вились в башке, и слово «Чолпон» звенело в перепонках. Наконец, возбуждение осело. Я был готов к новым авантюрам.
На первом — ресторанчик. Там было тихо. Сидели супруги перекатные с детьми, заезжий киргиз в степном халате да группа арабов — летчиков из «Луговой». Музыканты настраивали инструмент, шнуры валялись вокруг эстрады. Я заказал: манты, бальзам, грибну-закуску. Закинул в глотку, закурил. Приятна слабость разлилась по телу. На старых командирских — 7 вечера. 16 ноября 79-го. Точка.
Народ подтягивался в ресторан. Они — что на эстраде — установили свои бандуры и начали постукивать в микрофон. Все было готово к действу: повизгиванье скрипок, дерганье гитар, некие раз-два-три, покашливанье, звон посуды на кухне да равномерное гуденье зала.
Дождался: действо началось. Ансамбль заиграл «Лезгинку». Ко мне подсели два киргиза — Алдан Кадуралиев плюс Салтан Уметалиев. Попросили закурить. Не торопясь покурили, потом затушили чинарики мне в манты. Железным голосом сказал им: «Чего вы выступаете, товарищи?»
В ответ Алдан Кадуралиев достал узбекский нож с наборной ручкой и прошипел: «Долой советских оккупантов!» Тут я не выдержал и крепким аперкотом влепил ему в мошонку. Подобно подрубленной под корень березке он рухнул под стол.
Салтан Уметалиев свистнул в оба пальца: «Ребята, наших бьют!» Киргизы подвалили. В расход пошли бутылки, стулья и даже — бюст первого секретаря Усубалиева. Получив прямо в лоб и отлетев к стене, я понял: пора тикать!
Стремительно пронесся я над свалкой и вырвался наружу, пробив теменем окно.
Там было прохладно. Ветер с Тянь-Шаня нес аромат подсушенной травы. Столица Киргизии расстилалась внизу мигающими звездочками проспектов. Дальше была тьма: крутые отроги Ала-Тау, ущелье Кара-Су.
Путь мой пролег на Запад. Через ущелье Кара-Су, нагорье Кара-Кол, через Голодну-Степь и целинно-залежные земли — я оставлял Азию за собой и рвался к зверской части материковой Европы.
Этот полет протекал во мраке и угаре, в странном и торжественном оцепененьи. Леса и перелески мелькали в прорывах туч. Белые равнины расстилались внизу. Тамбов, Липецк, огни несчастных деревень. Россия нищая, ощетинившаяся станциями дальнего слежения. Близилось утро. Точка.
Где-то в районе Золотого кольца столицы меня засекли. Грянул выстрел. Ушла ракета. Что-то шлепнуло на высоте десяти тысяч метров и осыпалось золотым дождем. Волчьей сытью, травяным мешком соскользнул я по небосводу в глухой сугроб Кожухинского леса.
Подбежала овчарка Лида, обнюхала обмякшее тело и жалобно завыла. Сержант Очков присел на корточки, повернул пришельца к себе лицом. Тот что-то бормотал и знаками давал понять, что речь идет о чрезвычайно важном деле. Промеж глаз его торчал осколок и переливался всеми цветами радуги.
— Глянь-ка, — сказал Очков, — утренняя звезда. В лесах под Фрунзе охотились мы на белок. Старый Толомуш учил бить их промеж глаз. При этом у жертвы возникал эффект утренней звезды. «Чолпон»! — кричала она каждый раз, как пуля влетала в перемычку между глазниц. По их дикому поверью, душа в этот миг зависает в ветвях подобно утренней звезде и подобно звезде же соскальзывает на землю.
— Хватит заливать, старче, — сказал я не своим голосом, — вызови-ка лучше кого надо. — Подкатил воронок, меня швырнули без церемоний и повезли в районный центр «Вятка» — на допрос. Там — вытащили осколок, замазали отверстье стрептоцидом, перемотали голову тройным бинтом. Я стал похож — на Щорса. Отважный, раненый и очень честный. В таком вот виде и начался допрос.



ДОЖИВЕТ ЛИ СССР ДО 1992 ГОДА?


Допрос. Настольную направили в глаза: «Откуда прибыли?»
— Из ниоткуда. — Смеешься, падла? — Серьезно, я из царства Шамбалы. — Откуда, бляха-муха? — Из Шамбалы. — И что? — И ничего. Располагаю особой информацией. — Тут что-то не того,
— майор Рябинченко связался с Центром: «Тут диверсант один, лопочет, что он из Шамбалы. Что делать?»
— Ждите! — был ответ.
Еще один допрос. Уже — с усиленным нарядом звукозаписи. Они записывают, что я им говорю — про царство безумных снов, про гибель СССР, про иностранные подлодки. Досье растет. Они мотают головой: «За вами не угнаться, сэр». — Какой я на хрен сэр, я ведь один из вас! — И все же… сэр, давайте вот что: мы быстренько составим рапорт для начальства, а вы пока — толкните речь перед курсантами. Мы чувствуем, что в вас — живая боль за наш Союз.
Меня почистили, припудрили опухшие глаза, обрызгали «Тройным», надели форму курсанта высшей школы КГБ и повели по коридору.
Торжественный проход по разведшколе номер пять. Со стен взирали портреты Брежнева, Дзержинского, Андропова… Нам отдавали честь, вытягивались в струнку… Все, наконец, ввели. В колонно-актовый, украшенный знаменами. Курсанты таращат зены. Играет второй концерт Рахманинова, сидит президиум — два генерала, один полковник, а также комсорг Падленко. Полковник Нытиков шепнул мне, обдав изрядным перегаром: «Сперва, для конспирации — молчи, сиди вот тут. Ну а когда моргну — руби с трибуны всю правду-матку!»
Комсорг Падленко поднялся на трибуну. Бесшумно испортил воздух, пригладил кок и развернул бумажку. — В отчетном переломном, — его зрачки сперва расширились, потом неимоверно сузились в потугах разобраться. Текст был написан от руки, вдобавок — закапан баночной селедкой. Бритоголовые молчали.
Падленко покрылся холодным потом. Ругнувшись в зубы, он положил доклад в карман и начал от себя: «Товарищи, ребята, давайте — о самом главном. Как говорил Ильич — учиться! Короче, товарищи, необходимо просвещаться. Соцобязательства и ленинский зачет. Ведь это серьезно, товарищи, готовьтесь к семинарам. Ведь мы, товарищи, обязаны, ведь если нас копнут, а мы не сможем — то крышка… Ведь мы — в чекистском нашем коллективе…»
«Начальник Управления сказал, что мы должны отреагировать на критику, на замечания, товарищи… а то активности как не бывало. Там раньше каждый брал главку от фонаря, а в нынешнем семестре — другое дело. Там, скажем, пятилетка, война, победы в космосе и укрепление позиций СССР на мировой арене… вы поняли?»
«Ведь все мы, коммунисты, комсомольцы — являемся боеголовкой партии, и если надо, то жизнь положим. А нам, курсантам разведшколы номер 5, особенно положено. Ведь если что, то кто ответит за предательство, за саботаж, за политически неправильную линию…»
— Падленко, хватит заливать. Давайте ближе к делу! — начальник 5-й разведшколы полковник Нытиков захлопал линейкой по столу. — Докладывайте, чего добились в отчетном переломном. 79-м. Вы слышите, курсант Падленко? Как говорится, ближе к телу! А ежли не в можжах — очистите арену!
И тут меня прорвало. Чеканным шагом вышел на трибуну и обратился к курсантам с предельной прямотой: — Что, разложились, братцы? Совсем обюрократились? — Из залы раздался свист: — А ты тут кто, чтоб нас учить? — Я — это я, товарищи! Я тот, что был и будет. Я видел то, чего никто из вас не видел. Развал родного государства. Сплошные измывательства над армией и КГБ. Разгул бандеровцев, панисламистов и прочей сволочи. И я вам говорю со всей серьезностью, товарищи: мы все должны беречь совецку-власть! Ведь впереди, товарищи, угроза. Я знаю, что впереди — предательство и перестройка, отказ от идеалов Октября… Настанет 91-й год и все накроется рулем!»
«Я вижу, как Ильича волочат за шкирку из Мавзолея, как толпы озверевших ельцинистов громят райкомы и ЦК КПСС, как запрещают партию и предают братьев по коммунизму на всей планете!»
Настало замешательство. В рядах курсантов прокатился ропот. — Убрать его! — полковник Нытиков моргнул двум часовым. Все повскакали с мест. Я принял волево-решение. Схватив чернильницу, я запульнул ее в почетный президиум. Полковник Нытиков успел пригнуться, и черны-брызги пали на лица Брежнева с Дзержинским. Все повскакали с мест. Курсанты, засучивши рукава, пошли сплошной стеной — чтоб линчевать пришельца.
Предчувствуя смертельную опасность, я прыгнул на эстраду, молнией рванулся к запасной двери, захлопнул, закрыл на швабру: «Уф, кажись, прорвался!» А далее — загрохотал по лестнице железобетонными курсантскими ботинками.



ЛЕНЬКА ПАНТЕЛЕЕВ


Задыхаясь, отплевываясь, добежал, уперся в глухую стену: узкая лестница ведет вниз. Съехал, скользя по обледенелым ступенькам, уперся в обитую железом дверь. Поднажал плечом. После двух попыток дверь отворилась: «Эй, есть тут кто?» Там, в вонючей темной дыре — охи, вздохи и твердый голос: «Ну что, зашел так заходи. Гостем будешь!»
Я наступил на что-то мягкое, оно с истошным писком улетучилось. Зажглась спичка, осветила хмурое небритое лицо: «Ты кто?»
— Я… я — курсант Морозов.
— А я — Ленька Пантелеев.
— Вот видишь, — сказал Ленька Пантелеев, — сколько тут крыс развелось. Но нам татарам одна хрен — стоять долбать али лежать долбать. Попробовать не хочешь?
Вторая спичка осветила рябую морду марухи.
— Что, дать тебе, красивый?
— Пошла ты! — я отмахнулся, но Ленька: «Постой, пойдем поговорим!»
Мы вылезли наружу. Фонарик освещает путь. Поземка стелется над мостовыми. Дома стоят бездушными фантомами, в бездонных черных окнах — ни огонька. Я понял: мы в Петрограде 23-го.
В пустынном переулке возле Фонтанки мой спутник остановился, сказал: «Погодь, один должок остался! Постой-ка тут на стреме!» — Он указал мне место в подворотне, а сам, куря в кулак и озираясь, исчез в подъезде. Я нехотя послушался, встал у стены. На небе — миллионы звезд, а я — в каком-то злополучном месте. На самой на заре советской воли. В одной из подворотен Петрограда.
Безумный Питер! Здесь, в 23-м, я шкурой, волосами ощутил давящую тоску былой столицы. Здесь все было — мертво, и люди — бездушными фантомами — сидели по углам, не смея высунуться. Однако Пантелеев — он был живой!
Прошло минут 15. Я ждал и нервничал и наконец дождался. Раскрылась дверь, и Пантелеев вышел, таща мешок. Ни слова не говоря, взвалил мне на загривок, и мы пошли.
Опять проход сквозь декорации: все тот же Петербург, все тот же 23-й. Поземка, завыванье ветра, редкие огни. У дома на Васильевском остановились. Вошли, поднялись на 2-й. Три стука в дверь, и мы в квартире. Какой-то господин, из бывших, сажает нас за стол и ставит шкалик водки.
Мой спутник Пантелеев придвинул сапогом мешок, достал оттуда: старинные настенные часы, шкатулку с драгоценными камнями, соболью шапку, картину, серебряный сосуд.
Тот, что из бывших, ощупывает, складывает в кучку, бормочет, ведет подсчет. Открытый благородный лоб, пенсне, усы и перстень на указательном. Однако мне не по себе. Я роюсь в глубинах коллективной подсознанки и вспоминаю: все это было, многократно было. Да-да, передо мной — сотрудник петроградского угрозыска Овечкин и Ленька Пантелеев — их агент. Используя бандита Пантелеева, они проводят реквизицию добра у тех, кто уцелел.
Я также вспоминаю, что близится развязка. Москва затребовала голову бандита. И потому — решенье принято… Овечкин бормочет: «Эх, то ли дело при царе, тогда улов был не в пример богаче. Погибла, ушла на дно Расея…»
Все вещи сложены. Овечкин вздыхает, пересчитывает деньги. Не глядя, Пантелеев сует их в кепку и чокается рюмкой на прощанье. Мы поднимаемся, идем к двери. Овечкин шепчет: «Ну ладно, до скорого, ребята»… Мы открываем входную дверь, выходим за порог и тут же получаем по заслугам. Два выстрела в упор — бах-бах! — и эхо прокатывается по всему подъезду. Один кусок свинца мне входит в ухо и застревает где-то в створках черепа. Другая пуля вошла в затылок Пантелеева и вышла сквозь правый глаз преступника. С щемящим сердце стоном ложимся оземь.
Товарищи продули револьверы и четко отрапортовали: — Товарищ Овечкин, заданье выполнено. Преступник Пантелеев и сообщник убиты при попытке к бегству. — Ну, добре, хлопцы, мерзавцам поделом, — закуривает Овечкин и вызывает экспертизу для опознания.
Их врач нагнулся, задрал безжизненное веко, пощупал пульс: «Готов!» Три фотографии со вспышкой, два понятых и дело в шляпе. Кидают на носилки, уносят. Непродолжительная тряска по мостовой в карете «скорой помощи».
Очередная сцена: кафельные стены петроградского морга, куда они приволокли мое безжизненное тело. Свет тусклой лампы в анатомичке. О бедный, бедный Робин Крузо, где ты был, куда ты попал?
Резектор, Иван Сергеич, оставшись наедине со мной, не торопясь стянул с меня ботинки, штаны, рубаху.
Нащупал в кармане золотой «Брегет». Почмокав, сунул себе за пазуху. Потом зажег цигарку, раскрыл какой-то шкафчик, позвякивая инструментами, достал мензурку, пузырек со спиртом, налил, одним приемом выпил, занюхал рукавом.
Немного времени спустя дверь снова распахнулась и на колесах вкатили Леньку Пантелеева. Рука с наколкой «смерть сукам» свисала плетью. Он смотрел в потолок открытым левым глазом, а правый вспух кровавой кашей.
— Вот вы голубчики и собралися вместе, — пропел Иван Сергеич и потянулся за очередной мензуркой. Потом неторопливо взялся за пилу: «Сейчас посмотрим, что у них в башке…»
Через два часа все было закончено. Выпотрошенные и распиленные, мы были свалены на обитую жестью тачку и вывезены темными переходами туда, где шумела и светилась неусыпным оком печь большого питерского крематория.
Первый контакт с огнем был ошеломляющ но, прокалившись до состояния риз, я понял: «О-кей, нормально!» Поостыл маленько, потом снова поддал жару. И так — раз восемь. Перепад температур сделал свое, я понял: «Жить можно». Мой сосед придерживался такой же точки зрения, но когда он без спросу облил меня из шайки ледяной водой, я не на шутку рассердился.
— Ты, твою мать! — сказал я ему, — ты чего тут выступаешь? — На что он: «Не извольте беспокоиться, все в лучшем виде!» — провел меня в предбанник, закутал в простыню, налил рюмашку водки, стаканчик клюквенного морса и, поклонившись, спросил: «Чего изволите?»
— Ну ладно, — ответил я, смягчившись, — живи, но чтоб не выступал без спросу. Где остальные? — Уже собрались в зале ресторана и ждут, Иван Васильич, чтоб вы почтили их своим присутствием.
— А много их? — А как же-с? Вся тушинская наша компания. Два представителя от Солнцева. И кушать — подано. Я почесал в затылке: «Где я?» Все тот же загадочный писклявый голос мне подсказал: туркомплекс «Тушинский», и здесь же — ресторан «Светлана». Год 92-й. Здесь в годы перестройки возникла и сплотилась «малая урла», иначе говоря, команда района Тушино. В их промысел входили: бензоколонки, карты, проституция и наркобизнес. — Хэлло, ребята! — поправив галстук, пригладив набриллиантиненные волосы, развалистой походкой вошел я залу ресторана. Меня там ждали.



ТУШИНСКИЙ ВОР


Они взглянули на меня многозначительно. Сидят одни в большом безлюдном зале. Столы покрыты белой скатертью и сдвинуты в каре. За головным столом — сам главный — Асламбек Макротов. Он подзывает меня пальцем, сует ладонь для поцелуя. Чуть сдерживая тошноту, челомкаю и удаляюсь на мне положенное, в том конце стола.
— Послушай, Устинкин, — он пристально следит за мной, — ты будешь тамада. Давай-ка тост и поживее! — Я встал, почувствовавши на себе сосредоточенные взгляды. Рука полезла в пиджак: они привстали. Я вытащил листок, разгладил и произнес: «Любимый, дорогой товарищ Асламбек. За годы жизни, что мы с тобой работаем, несчастная, затурканная солнцевская банда сумела превратиться в грозу не только всего района, но также всей Москвы. Желаем тебе премногих лет здоровья, счастья, а главное — больших и настоящих творческих удач!»
Раздались дружные аплодисменты. Я взял бокал, поднял над головой и залпом выпил. Шампанское прошло по пищеводу и пузырями всосалось в соединительную ткань. Хотел уж было ткнуть вилкой в закуску, однако…
— Ну ты даешь, Устинкин, — он встал, прошелся вдоль столов и положил увесистую лапу мне на плечо. — Как казначей, ты проявил себя неплохо, однако возникает маленький вопрос: где сорок тыщ зеленых, которые ты взялся перевезти в Прибалтику? Нам сообщили, что в Риге их нэ получили.
Раздался ропот. Они смотрели на меня, а я краснел, не зная, почему. Магическая сила! Какого хрена я попал в команду честных уголовников пост-перестроечного времени? Они привстали с мест: я понял, что погиб.
Весенний свежий ветерок ворвался неожиданно. Со звоном вылетела форточка и парусами вздулись занавески. Мы все оборотили взоры ко двери.
«Они» вошли, держа «Калашниковы» наперевес, огромные и сытые ребята. Я краешком былого обоняния почувствовал, что здесь афганским духом пахнет. Пары спиртов, нагуталиненных сапог и смазочного масла. Шесть человек — все встали у стены и лязгнули затворами… А может, не погиб?
Их главный омоновец — ну чистый зверь: встал враскорячку, автомат наставил. Из промежности — смрадом несет, из пятнистых штанов член выпирает, «Калашников» — наизготовку, чуингам в кривом рту пузырится.
Встал враскорячку, автомат наставил. — Кто, говорит, вы будете, ребята, и чо такое вы в ресторане обмываете?
— Да мы, да я…
— А ну, говорь всю правду, а то всех разопну!
Тогда я поднялся и не своим голосом произнес: «Гражданин омоновец, мы — честные предприниматели, кооператоры второй волны. Собрались мы сюда, шоб спраздновать рожденье товарища Фетисова», — и с этими словами я указал на юбиляра — Асламбека, застывшего с утиной ножкой во рту.
Омоновец прошелся вдоль столов, смахнувши дулом автомата пару бутылей, залез под скатерть у юбиляра и вытащил оттуда ящик. Открыл и показал нам всем: два пистолета, три ручных гранаты и пять баллонов с газом: «Ну что, кооператоры второй волны… что, сводим счеты?»
Омоновцы рванулись к Асламбеку. Воспользовавшись замешательством, я вышел из-за стола, тихонечко на выход и очутился на улице.



ТУШИНСКИЙ ВОР-2


— Держи! — они суют мне в руки «дипломат» и, пятясь раком, удаляются. Недоуменно я кланяюсь и бормочу: «Что дальше?» А дальше — скрип тормозов. Со мною рядом парканулось «вольво». Угрюмый парень в кожанке выскакивает, обходит автомобиль и очень почтительно мне открывает дверь: «Прошу вас, Иван Семеныч…» Автоматически сажусь. Шофер нажал на газ, и мы поехали.
Какой хороший кар! Магическая сила! Моя рука ощупала сиденье: знай, кожа! И он — суровый парень за рулем. Не оборачиваясь, он говорит: «Ну как, Иван Семеныч, все удачно?»
— Да уж…
— А все-таки мы ловко их…
— Чего?
Шофер не отвечает и только крепче жмет на газ: «Быстрей бы из Тушина, а то устроют нам погоню…»
Недоуменно открываю «дипломат»: в отдельных ровных пачках — «зеленые». На каждой — наклеечка: 5 тысяч долларов. И тут же — лежит контракт, на гербовой бумаге — СП «Жервеза» — коммерческий директор — Устинкин И. С. Не я ли?
— Послушай, братец, не я ли — Устинкин?
Шофер не обернулся даже. Афганец долбаный, наверное, он знает причуды шефа… Смотрю на подозрительный контракт: стоит число: 8 сентября 92-го. И, знай, со всей, знай, этой выручкой я еду куда-то…
Мелькают блочные дома Москвы… невзрачные хрущобы и монстры из бетона андроповского времени… Читаю: мотель «Колибри», бар «Руслан», кофейня «У Наташи»… Откуда, знай, повылезли все эти сорняки? Карикатура на капитализм… Неужто перестройка кончилась?
Пейзаж меняется… фабричные заставы, свалки, перелески… мы мчимся по бетонке со скоростью за сто. ГАИ не тормозит, наверное, нас знают.
Пошли мелькать деревни, дачные поселки. Мы съехали с бетонки, свернули на маленькую, но очень ухоженную трассу. И вскоре я прочел: поселок Николина Гора.
Изрядно попетляв средь генеральских, совписовских и прочих дач, мы подъезжаем к двухметровому забору… Халтурина, 15.
Шофер умело отпирает ворота, заводит «вольво» на лужайку… Передо мной — массивный двухэтажный дом, с верандой и балконом, вокруг — упругие стволы корабельных сосен, есть даже пруд, гараж и небольшая спортплощадка.
Кряхтя, я вылезаю из машины, иду в сей дом. Я осторожно ступаю лакированными туфлями в пожухлой, чуть мокрой траве…
Шофер открыл мне дверь, провел в гостиную. Через какие-то минуты пылал средневековый — до потолка — камин, и я протягивал свои ножищи 45-го размера к благословенному огню.
Он появился с подносом, поставил на журнальном столике. На этом на подносе: пиво, кусочки сервелата, уже ощипанная вобла и запотевшая бутылка водки «абсолют». Плеснув в стакан мой «абсолюта», Сережа (так звали этого чудо-богатыря) нагнулся, прошептал: «Я щас, немного приберусь, ну а потом — извольте девочек?» На что я, похлопав по плечу: «Изволь, дружок…»
Шофер покинул комнату. А я, как был, со стаканом, пытался сообразить: «Так, значит, осень 92-го…» Унылым умом историка пытался вспомнить, чем славно это время… Верховный Совет и спикер Хасбулатов ведут атаки на Ельцина… Советского Союза больше нет. Несчастная Россия пытается нащупать свой путь к капитализму… Возникли сотни мафиозных банд, совместных предприятий… Все делят бесхозное имущество и воровски распродают ресурсы за границу… Все, что только можно — распродается… неслыханный разврат! Паршивая пора, при чем тут только я? Скажите, е-мае!!!
Сережа просунул голову в дверную щель. — Вы что, вы что-то просите? — Да не мешай мне думать, пошел! — И снова попытался воссоздать картину той поры… нефтепродукты продолжают дорожать… разнузданные рэкетиры сдирают деньги с охреневших предпринимателей, Омон ответил ударом по центрам скопления «малины» — путан, кавказцев и особенно чеченской мафии… в бою с врагами новой Родины, в кровавой перестрелке убит отважный капитан Омон Ермоленко — один из наших, знай, афганцев… чтобы ответить на действия преступников, «афганцы» организуются в свои особые формирования… а у меня под боком — один из них… необходимо быть начеку.
Вошли разболтанной походкой… на крепких, немного на кривых ногах, — осипшая Марина, и с ней в обнимку — безгрудая Люсина… мой членистообразный напрягся… безгрудые были моей особой страстью, столь редко реализуемой, что он напрягся.
«Девчонки берут что надо, — шепнул мне на ухо Сергей, — кончали университеты по самым по делам… ведь это то, чего вы хочете, не так ли?» — я неуверенно кивнул. На самом деле моей страстишкой был более порочный секс. Я подозвал Сергея, спросил: «А по-другому?» — на что он с серьезным видом: «Сейчас узнаем…» Немного посовещавшись с девчонками, он подошел и сообщил: «За экстра-плату — идет, годится».
Годится… я потирал ладошки, поскольку в мюнхенской моей тюрьме я и не мыслил о таком. Все проститутки Запада — дают с презервативом… там даже фелляция идет в резинке… какая пресная, да даже унизительная реакция на СПИД… а здесь, на диких просторах Евразии — я мог вкусить живую, разрушаемую, подверженную риску смерти плоть… да здравствует опасность!
Девчонки уселись на канапе. Сергей налил им джина с тоником, включил систему джей-ви-си… огромной тепловой мощи звуки низверглись с потолка… американский гом-артист Лайонел Ричи… подул на наши сверхчувствительные окончания и они… короче, плоть стала неудержимо раздуваться… безгрудая Люсина подсела ко мне, вложила свой огненный язык мне в губы, уверенной рукой артистки-гастролерши раскрыла зип и вывалила прибор наружу… Осипшая Марина растворила задни-створки, ввела в свой подотдел мой одинокий инструмент. От ощущения съежились тестикулы: я вздрогнул от страшного от одиночества. Луна смотрела с ласковым прищуром в окно сей милой подмосковной дачи.
Сережа хотел уйти, но я сказал ему: «Куда ты? Бери вторую!» Началась оргия. Пока она работала, я заливал себе из этой, знай, аптекарской бутылки «абсолюта» в открыто-горло и поглощал под звук распухших губ… Луна смотрела с ласковым прищуром в окно сей милой подмосковной дачи…
Подумалось: постой, приятель, ведь это было, сто раз было, ты помнишь, как ты гонял ее, и эта обстановка, знай, в застывшем этом хронотопе, скажи! Я вспомнил, что ты узнал меня!
Луна смотрела с ласковым прищуром, потом сказала: «Да брось ты, сынку… ну сколько вас тут шлялось на тропах не знай-как времени-пространства, и подряжалось на самое такое дело, однако все вы, в спазмирующем сладком, верталися ко мне в подлунну оранжерею… и я вас принимала, бледнооких своих пасынков…»
Раздался стук в окно. Заметно вздрогнув, но все еще не отрываясь от путан, я и Сережа посмотрели в окно… там, плотно прижавшись к стеклу, с «Калашниковыми» на изготовку, стояли чьи-то фраера и скалили свои ужасные клыки, таращили свои безумные глаза… неужто расплата наступила?
Раздался залп. Стекло рассыпалось, 2 пули прошили голову Сережи (долбаные пули!), и он упал на вислозадую: писец! Другая пуля прошила селезеночную область моей безгрудой, и ея зубы стиснулись в мертвящей хватке вокруг мово. Сережки-на орала как оглашенная. Я понял, что надо действовать, покуда меня не замочат на этом хронотопе… отчаянным движением раскрыл своей подруге мертвело сжаты-челюсти и рыбкой нырнул под столик под журнальный, в полете хватая столь полюбившийся мне «дипломат».
Свет вырубился сразу, и я на ощупь пополз к входной двери… там я свернулся калачиком, прижавши к брюху чемоданчик.
Рывком раскрылась дверь. «Они» вошли и сразу наставили фонарь на канапе, где в разных позах лежали два трупа и одна чуть-чуть живая, поскуливая: «Не надо, родненькие», однако они ее добили и осветили стены фонарем.
Воспользовавшись паузой, я выскользнул за дверь…
— Стой, бляха-муха, куда? Стой, падла! — горячие куски свинца мне устремились вдогонку, со свистом пролетели над ушами. В носках и с «дипломатом» у живота я мчал по этой ночной поляне, одним рывком, махнув через забор, исчез в соседней роще…



ЗДРАВСТВУЙТЕ, МИХАИЛ СЕРГЕИЧ!


Бежал сквозь лес, как заяц… Ветви, сучья хлестали мое тело, бледное, как сыр. На мне лишь — боксерские трусы да на резинках носки, продравшиеся от бега по сырой земле. В руке — заветный «дипломат»… За мною — мат, выстрелы и треск ломаемых кустов.
Я наподдал немного, оторвался от погони, последним усилием — еще один рывок сквозь лес — и выбежал к большому дачному строенью… махнул через забор, под лай собак взбежал по каменным ступенькам и стал ломиться в большую застекленную.
Зажегся свет. «Он» появился. Там, за стеклянной дверью — я увидал его… он даже совсем не изменился… со времени тех приснопамятных дней перестройки… такие же упрямые хохляцкие глаза и красная отметина на черепе… На Горбачеве был махровый розовый халат и полотенце на плечах. Видать, с вечерних омовений…
— Кто там?
— Эй, помоги, Михал Сергеич!
— А что случилось, собственно?
— За мною гонится какая-то орава. Сдается, что это рекетиры.
— Ну, это вы не по адресу. — Михал Сергеич был явно озадачен. — Вам надо позвонить в милицию, — он нерешительно стоял, держась за ручку двери.
— Да там же проклятый Мурашев… Вы знаете, Михал Сергеич, в милиции засели ваши оппоненты, все те, кто продал идею реставрации Союза…
— Так что там, Миша? — я увидал Раису, опухшую, в каком-то странном пеньюаре.
— Да так, мы тут беседуем с товарищем, как говорится, по душам. Мы разговариваем… А кто вы будете, товарищ?
— Товарищ Горбачев, я — эмигрант, неведомым макаром меня забросило в проклятый СНГ… Я этого Содружества не признаю, мне надо срочно назад, на Запад…
Он призадумался, и я увидел, как красная отметина на лысом черепе темнела и темнела от этой тяжкой думы.
— Ну ладно, проходите! — он принял наконец решение. В трусах и с «дипломатом» под мышкой я втиснулся в предбанник горбачевской дачи.
Мы сели на кухне. Михал Сергеич принес мне махровый халат, такой же, как у него, который я немедля накинул на плечи. Он даже плеснул какого-то заморского напитка в два стакана. Мы чокнулись, пошла беседа.
— Так вы откуда конкретно, гражданин?
— Из Мюнхена.
— Вот видишь (мы перешли на ты), как скромно мы живем. А то вот говорят, что бывший Президент Союза — миллионер… По нынешним же ценам не знаю, как оплатить балетное училище для внучки… (Его отметина заметно побледнела…)
Внезапно я решился: «Михал Сергеич, ты знаешь, тебя в народе „меченым" зовут. За то, что развалил ты СССР…»
— Все это клевета. Вот кабы дали мне закончить новоогарев-ский процесс, тогда бы посмотрели… Да этот путч в Форосе… — и тут он впервые ужасно выругался…
— Да успокойся же, Михал Сергеич…
— Как успокоиться! Пропала великая держава… Ю. В. Андропов мне лично завещал: вручаю, мол, храни, а тут… — и он вторично громко выругался.
Пришлось запить вином. М. С. достал бутылку, подаренную Папой Римским. На этой бутылке красовалась надпись: «Человеку Мира от Мира и Человека».
Без спросу на кухню заявилась Р. М.: «Чего ты пьешь со всяким?» (Запухшее лицо, следы очередного срыва нервов…)
— Пошла ты! — ответил Горбачев.
Как только Р. М. вымелась, М. С. продолжил: «Сижу я в Форосе, бляха-муха, и слышу: „ГКЧП берет…" — и тут я понял: то вся наша затея, известная как перестройка, накрылась алебастром… Начальник охраны — предатель. Он отключил, гад, межправительственную связь в моей машине в то время, как я хотел сказать все Бушу… Тогда вот Раиску и хватил удар…
Глухие рыдания сотрясли его грудь. Мне было искренне жаль Михал Сергеича. Не только потому, что сохранить Союз не удалось… Одна лишь мысль, что в довершение ко всем его несчастьям сюда ворвутся рэкетиры, меня не оставляла в покое.
— Ну вот что, Михал Сергеич, — сказал я, — здесь, в «дипломате», пятьдесят кусков зеленых, ты понял, баксов, еще точнее, долларей. Бери на свой, знай, Фонд Горбачева, трать, не жалей, глядишь, и восстановишь СССР…
В его глазах сперва мелькнуло недоверие, потом — надежда и даже — радость…
— Чем я могу вам отплатить?
— Скажите, если я пропаду, что к вам заглядывал Аркадий Пидерзон. Но это — для истории…
— Товарищ Пидерзон, я не забуду… ну чем тебе воздать?
— Дай мне одежду.
М. С. исчез и появился вскоре с ворохом одежды. Я натянул спортивный костюм «Адидас», кроссовки «Найки» и кожаную куртку «Гуччи».
— В сем одеяньи, — подумалось, — я сам как рэкетир. — Достал из «дипломата» пачку зеленых баксов, засунул себе в карман, чмокнул беднягу Горби в отметину и был таков…
Суровый подмосковный лес вновь принял меня в свои объятья. Взглянул на хронометр «Казио», подаренный мне Горби: Аванти!



В ДЕРЕВНЕ КРЮКОВО


Шумел камыш… тьфу, гнулся лес, трещали стволы вековых елей, покуда мчал я лыской от дома Михал Сергеича туда, куда ноги меня несли. Сквозь толщу леса бежал со мною вровень тонкий полумесяц, подмигивал не то озорно, не то иронично, покуда я пробирался партизанскими какими-то тропами сквозь лес — то ль подмосковный, то ль некий еще… вот так.
Уф, наконец-то! Вышел на поляну: покосившаяся черная изба, покрытая соломой, упавший навзничь плетень и одинокий драный петушок на крыше дома… салям алейкум!
Вошел в избу. Когда глаза привыкли к темноте, увидел: смуглая баба, без возрасту и племени, сидела на лавке, держала замотанного в тряпки ребенка и напевала нечто, похожее на колыбельную. Я уловил лишь: «и утащит за бочок…» Ребенок взрывался истошным плачем, тогда она ему совала оттянутую пустую титьку: он ненадолго замолкал.
Из колыбельной также я понял, что «вышел, вышел месяц ясный, и что Буденный белых давно разбил». Последнее особо резануло слух: по принадлежности своей к белому движению я никогда не мог смириться с победой червонных казаков. Они — садисты — рубили сплеча головки членов всем взятым в плен, а офицеров натыкали на колья, сжигали заживо и заедали ими горилку.
— Найдется поесть, красавица? — красавица медленно поднялась, оставила ребенка на лавке, достала с полки тряпку, размотала и протянула мне сухарь…
— Спасибо и на том, — я принялся мусолить, а взор блуждал по скорбному жилью. Как бы прочтя мои запутанные мысли, она исчезла в погребе и появилась с бутылкой мутной жидкости… я втянул с неимоверной жадностью обжигающее пищевод пойло и выдохнул: «О-йе!» Она стояла потупясь, и я задал ей основной вопрос: «А сколько лет тебе, красавица?» Она утерла нос, откинула белесую прядь с лица и молвила: «Шешнацать…»
— Шестнадцать? С отвисшей грудью, с ребенком и в непонятном одеянье… ну и дела!
И вот — я взял ее, немытую, пропахшую мочой и кислым молоком, поставив на четвереньки, на глиняном полу… Кричал ребенок, мотались ее сиськи, но это только усиливало ощущение секса в подземном царстве. А эта красавица без возрасту и племени… она не издавала ни звука, вела себя как партизанка… Я застегнул мотню и выдохнул: «О-кей!»
В дверь постучались: «Ты слышь меня, Махрюткова? Пойдешь на общее колхозное собранье?» Она не отвечала, но в бледных невыразительных глазах я уловил смертельный страх… подобие движения — мол, убирайся…
Вошел. В смазных яловых сапогах, покуривая «козью ножку», картуз заломлен лихо, на глаз свисает кудрявый чуб: «Откуда будете, товарищ?»
— Я издалече, из постперестроечной эпохи… — Ну да, да что-то духом от тебя чужим разит. Я думаю, что ты, знай, офицер, ты — сучья кровь… и оттого к тебе пощады не будет… Вставай! — и я увидел наставленный в живот наган.
Мы шли перед глазами всей деревни: я — в спортивном костюме «Адидас», кроссовках «Найки», с заложенными за спину руками. За мной — с наганом наизготовку — зампредседателя колхоза «Красный путь» Шухаев. На деревенской площади — плакат: «Закончим посевную 343-го — досрочно! Засыпем в закрома сверх плана!»
Допрос был короток: «Откуда, вражья кровь?» — «Из Западной Европы». — Вредитель? — На все сто. — Хотел поджечь амбар? — Вот этой зажигалкой, — и я достал потертый «Ронсон». — Тогда считай, пришла пора. Поставить тебя на точку нулевого замерзания.
Ударом под зад меня втолкнули в часовню — покуда не приедет из района уполномоченный Нарофоминского ОГПУ Веревкин. Я обернулся: углы загажены и надписи — отборным матом. Я сел на пук соломы, задумался.
— Откуда, сударь? — седой старик подполз ко мне, представился. — Философ Занудрин. Степан Антоныч. Я — видный представитель религиозной русской мысли. А вас как величать?
— Аркадий Пидерзон… Скажи-ка лучше, видный представитель, не есть ли Россия средоточие всех самых темных сил истории?
— Ну что вы, батенька… — прокашлялся профессор, — как раз наоборот… Россия — светлое и тихое дитя… однако — поддается соблазнам и искушениям.
— Мне кажется, — продолжил я интересующую меня тему, — в России не сложилась аристократия, элита духа, и оттого — здесь доминирует фальшивое понятие «народ». На самом деле
— биомасса, безличное начало. Нам не хватает отбора духовных кадров… духовных кадров, закрепленных впоследствии культурой.
Профессор Занудрин недовольно ковырял в ноздре и что-то бормотал. При этом он шевелил большим корявым пальцем, выглядывающим из рваного ботинка.
— Могут ли русские управлять собой? — продолжал я эту опасную тему. — Вопрос актуальный. При ослаблении власти — будь то царской или коммунистической — они впадают в раж, становятся неспособны к самоорганизации. — На что профессор, вытащив большую синюю соплю, которую он растер об стенку: «Мягкость и отзывчивость русского может показаться бесхребетностью одновременно. Рассеявшись как дым, как сон, охранительный панцирь царизма оставил живую плоть русского народа не защищенной ничем, даже обычной кожей. О, как рдеет и рвется эта плоть! Обломилась потуга, обнажилась суть…»
На что я ответил негодующе, вспомнив 1992-й год: «Да, обнажилась суть и вылезла, бляха-муха, не ракета — как символ воли торчащая, а задница вонючая, из-под драных порток… Вот в такое время мы и живем почти всегда…»
В ответ на это профессор Занудрин присвистнул, подошел ко мне вприсядку, вытягивая два толстых красных кукиша, затем повернулся задом и громко испортил воздух. Закончив сию демонстрацию, он вернулся в свой уголок и заснул мирным сном. Беседа о свойствах русской души закончилась.
Некоторое время спустя загремел засов, с грохотом открылась ржавая дверь и в проеме возник сам оперуполномоченный нарофоминского ОГПУ Веревкин: «А ну, ребята, выходи по одному. Сейчас с контрой разбираться будем…»
Вылезли, жмурясь, на белый свет: я — в костюме «Адидас» и кроссовках «Найки» и профессор Занудрин в широкополой шляпе и рваных ботинках. Оперуполномоченный вытащил из планшетки листок бумаги и зачитал: «За распространение ложных сведений, за сеяние панических настроений, за контрреволюционную агитацию и пропаганду… одним словом, поповский выучка Занудрин и белый провокатор Пидерзон приговариваются к расстрелу, приговор привести в исполнение немедленно. Нарофоминское ОГПУ, 16 августа 33-го года».
На окраине деревенского кладбища уже лежали две лопаты. Поплевав на руки, мы принялись копать с двух концов одну братскую могилу.
Куски дерна, черной пахучей земли ложились по краям могилы. Веревкин измерил лопатой глубину, сказал «довольно» и попросил нас раздеться… спортивный костюм «Адидас» и кроссовки «Найки» легли рядом с широкополой шляпой Степана Антоныча.
В последний момент я вновь решил бежать. Попросившись справить нужду в кустах бузины, я внутренне перекрестился, набрал побольше воздуху, рванул наискосок через кладбищенскую рощу. Грянули выстрелы, одна из пуль срезала мне мочку уха, однако я был уже в лесу. Мать-природа в который раз приняла меня в свои объятья. Пробежав пару миль, я рухнул без сил в высокую и влажную траву.



ДАЧНИКИ


Какой-то шорох и милый девичий смешок прервали мое лежание: «Ты что тут, Костя, загораешь в таком небрежном виде?» — и веточка еловая упала на мое открытое всем взорам подбрюшье… Покрывшись багровой краской, вскочил: «А, что?» — увидел: они стояли у калитки, красивые и молодые, румяные. Татьяна махнула мне рукою: «Пошли пить чай!»
Оделся наскоро, схватил картуз и потрусил за ними. Татьяна — 20-летняя красавица с косой до пят, в пунцовом сарафане и солнечным зонтом, Сергей — в помятом белом костюме и белых парусиновых ботинках, и я — в косоворотке, в сапожках, натягиваю на бегу картуз.
Нагнал и, задыхаясь, извинился. Мы сбавили чуть шаг. Татьяна развела руками: «Какое чудо — поле, тишина… Вот это и есть Россия.»
Над нами — небо бледно-синее, в нем медленно ползут кучистые большие облака и кувыркается далекий ястреб… Вдали на горке — старая усадьба. Звенят кузнечики, в полях идет работа… Все это было столь непохоже на те безумные картины, что я намедни пережил, что подозрение закралось в душу: «Какой сегодня год, Татьяна?»
Она взглянула из-под зонта с привычной усмешкой: «Вы, Костя, слишком начитались эзотерической литературы, все ваши антропософы и теософы — не стоят сегодняшнего дня… Сегодня — июль 13-го, прекрасная погода… Вот выпьем чаю, пойдем купаться».
Июль 13-го? Очередным нелепым финтом я выпал в сей отрезок… блажен, кто не изведал моего… — и, чтобы не догадались о смятении, пропрыгал на одной ноге, вздымая пыль и кукарекая.
— Ах, милые друзья, — Танюша продолжала грезить, — вот как закончу училище Фруссарди, поеду в следующем году в Париж, учиться у кубистов. Всем надоел академизм и школа Репина…
— А я, — поддакнул ей полуслепой Сережа, — закончу инженерный факультет, устроюсь на заводы Сименса. Электротехника, друзья мои, есть перспектива…
Они болтали, заливаясь смехом, а я все прыгал и кукарекал, пытаясь скрыть свой внутренний надрыв. Я бы назвал это синдромом неудобства… того, кто кое-что увидел, и потому мне было лучше обойтись без комментария…
По липовой аллее поднялись мы к усадьбе… какое старое, замшелое строенье, с колоннами и треснувшей лепниной. Под горкой виден одичавший сад и пруд, позеленевший, покрытый ряской. Купальня покосилась, квакают лягушки… Где я? Тут русским духом пахнет, однако непонятно — каким…
Внутри — полно премилых барских штучек. Я тронул клавиши старинного рояля: гостиная мгновенно вздрогнула, проснулась. На стенах — портреты господ Батищевых, дагерротипы… Одна особо страшная старуха смотрела на пришельца из-под густых бровей.
На цыпочках крадусь к веранде и вижу: шумит старинный тульский самовар, клубится папиросный дым. Татьяна и Сергей ведут одну и ту же бесконечную беседу.
— Я думаю, — бубнит прыщавый идиот в косоворотке, — что человечество вступает в век модерна. Сознание преобразилось. На выставке 12-го года в Париже соседствовали футуристы, кубисты и теософы… вот это — авангард! — он выпивает рюмку водки, глядит подслеповатыми глазами на Татьяну. Тут я не вытерпел.
— Да, хорошо внимать всем вашим рассужденьям (меня прорвало), но вы не забывайте, сударь, что мы — в России! Здесь пахнет не модерном, а сапогами да портянками. Сейчас, в 13-м году, вы так же далеки от Запада, как при Иване Грозном… Россия и модерн — да разве ж это совместимо? Модерн — среди свихнувшейся верхушки, и дикость — среди народных масс. Вас, модернистов, вздернут на суку, когда, не приведи Господь, появится очередной Емелька Пугачев. Он вам покажет!
— Да что вы, Костя, говорите, — Татьяна налила мне рюмку, — мне кажется, что вы уж слишком возбудились от жары и от несносного либидо (тут оба прыснули). Давайте выпьем за сенокос, за новый состав российской Думы, за все хорошее… таким, как вы, неисправимым пессимистам, наверно, трудно жить.
Что было делать? Мы чокнулись, я запрокинул рюмку. Водяра, непривычно чистая, скользнула в пищевод, не снизив гиперреакцию… На медном на боку сверкающего самовара неимоверно ярко вспыхнул луч солнца и влился в мой расширенный зрачок…
Да, нечего тут говорить людишкам про то, что ждет их в этом Зазеркалье… Да, будущее их прискорбно, но в лабиринте пространства-времени сей миг останется навечно… приятно-мимолетное сиденье: под пенье птах, под запах скошенной травы… Чай, водка, табачок и разговор: о жизни, творчестве, России…
Сергей берет гитару, играет. Над нами — небо бледно-синее… у каждого — свои мечты… Сидели на веранде, пили водку с чаем да вареньем, спорили… Айда на пруд!
Потом лежали на песке. Смотрели в небо. Казалось, Россия навсегда останется такой, как в это лето… что может измениться? Купались, продолжали спорить.
— И все-таки, — сказал Сергей, — грядет эпоха удивительных открытий… мы подчиним себе бездушную материю… — Я вспомнил тут профессора Занудрина, и у меня кольнуло под ложечкой. За дальним лесом вдруг громыхнуло, подуло свежестью. Большая туча стала разрастаться, закрыла солнце, все стало серо-сизым. Замолкли птицы, настала гробовая тишина.
Мы оседлали велосипеды и покатили к дому. Дорога шла полями. Крестьяне торопливо кидали сено в стога. Поближе к лесу, на обочине сидел Иоська — смешной, убогий старец, заросший диким волосом, и грыз горбушку. Татьяна сказала, что сей Иоська был известный всей округе юродивый и наделен был, как говорили, даром вещим. Мне это не понравилось, однако было поздно.
— Здравствуй, Иося! — Сергей нагнулся к старику.
— Здорово, люди добрые.
— Что видишь впереди, Иося?
— Что вижу? Жизнь хорошую, да только не для нас.
— А что же так?
— Да так… ударит гром, прольется море крови и все утонем..
— А я вот?
— А ты, — Иоська подмигнул Сергею, — лежать тебе в пыли с башкой отрубленной… а барышне придется спину гнуть на новых барев!
Я, ощущая, что речь сейчас пойдет обо мне, хотел бесшумно удалиться, однако голос Иоськи остановил меня: «Стой, добрый человек!»
Я обернулся: его лицо исказилось в зловещей улыбке. При первой вспышке молнии оно все озарилось голубым сиянием, и я услышал слова, лишь мне понятные: «Ты, ты — не ты… изыди, оборотень!»
Я понял, что он все понял, и, прыгнув в велосипед, нажал на все педали, пока догадка не превратилась в достояние непосвященных.
— Куда ты, Костя? — неслось мне в спину, но я жал на педали, я мчал, шепча глухие проклятия судьбе и этому Иоське… я мчал туда, где вспыхивали ослепительные молнии и сумрачной, лиловой пеленой росла стена дождя. На повороте меня занесло: я врезался велосипедом в пень и в номерном кульбите перелетел в овраг, там с хрустом провалился в валежник. Настало просветленье.



КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ


— Эй, Павка! — он теребит мое плечо. — Ты что, совсем напился?
— А, что? — я протираю мутные глаза. Вацетис теребит меня сильнее: «Ты должен им пример подать, а сам тут, право-дело, развалился…»
— Ну ладно! — я нехотя встаю. Зажав под мышкой бревно, шатаясь, несу его туда, где в розовых искрящихся снегах застрял локомотив. Локомотив пыхтит, но дыма нету: запас угля и дров иссяк. Застрял наш паровоз!
В кабину машиниста воткнут красный стяг: а это означает, что здесь объявлен коммунистический аврал. Вся комсомольская ячейка Шепетовки таскает хворост и дрова, чтобы состав мог выехать из города. Чтобы он выехал сегодня, слы, сегодня… Но почему так сильно болит спина и каждое движение передается болью в позвоночник?
Худые пальцы вцепились в гнилую шпалу… шатаюсь, однако же несу, весь обливаясь потом. Пот катится из-под буденновки на мой прекрасный, воспаленный лоб…
— Корчагин! — тяжелая рука товарища Вацетиса ложится на мое плечо, — покуда выгрузим все шпалы из старого депо, — пройдет еще два дня… что делать? — Он вытащил часы. — Сегодня — 8 марта 21-го… покуда не пойдут вагоны, не будет нам жизни.
— Пойдем покурим! — Вацетис ведет меня в сторонку, он достает кисет, кусок газеты, сворачивает козью ножку. Вацетис приземист, весь запакован в кожу, его белесые балтийские глаза горят безжалостным огнем. Почти у сапога болтается тяжелый маузер.
— Так вот, Корчагин! — сказал Вацетис, притягивая меня к себе. — Не нравится мне это. — Что именно? — Ты скольких оповестил? — Всю комсомольскую ячейку. — Да вот поди ж ты, как мало набралось… Придется разобраться… — рука Вацетиса похлопала по деревянной кобуре.
Я призадумался. Горячий пот стекал с моих надбровий на старую артиллерийскую шинель. «Товарищ Вацетис, я знаю, что делать!»
Залез на груду припорошенных снегом шпал и свистнул, вложив два пальца в рот. Все комсомольцы разом обернулись.
«Ребята, — крикнул я. — Давайте прибавим темпа! Умрем, но не уйдем с путей… Ведь мы же комсомольцы, товарищи!»
Одни крутили пальцем у виска, другие призадумались. Я продолжал вещать: «Даешь депо! Даешь топку, даешь паровоз! Даешь шпалы и рельсы от имени мучеников комсубботника очередному съезду комсомола…»
Раздались аплодисменты, хлопки и даже свист… я покачнулся и свалился на руки товарища Вацетиса. Тот бережно понес меня в автомобиль. Положил на заднее сиденье, снял буденовку, расстегнул шинель… — Э, да ты горишь, Корчагин… уж не повторный ли?
— Что, тиф? Нельзя, не время, не позволю… — Тебе лечиться надо, Корчагин! — Непра… я буду… до конца…
Шатаясь, я вылез из машины у здания райкома комсомола. Держась за стенку, дошел до комнаты инструктора Фесенко. Фесенко развалился в кресле, прихлебывая горячий чай из блюдца… На стенах кабинета — Троцкий, Калинин и Август Бебель.
— Ну что тебе, Корчагин? Да ты не пьян ли? Шатаешься, шинель разорвана.
— Ты, гнида, — сказал я голосом Корчагина, надежно взяв инструктора за воротник. — Фесенко, ты, гнида, там комсомольцы погибают, знай, в депо, а ты, знай, гнида, чаи гоняешь! Да я тебя…
— Товарищи! — раздался суровый голос, и мы застыли. — Как вам не стыдно? Корчагин, Фесенко, перестаньте!
Я обернулся: прекрасная и грозная, в дверях стояла Рита Устинович. Высокий бюст под гимнастеркой со значком отличника и браунинг на поясе.
— Я знаю, Фесенко, что ты зажрался, — сказала Рита, — и за свое мещански-буржуазное падение еще ответишь… но ты, Корчагин, ручищам тоже волю не давай… пройдем со мной, поговорим.
— Корчагин! — сказала мне Рита, выходя на улицу. — Фесенко не стоит того, чтобы…
Неосвещенные ночные улицы. Поселка Шепетовка… Над нами в небе — ущербная луна… брешут псы, не видно прохожих… спит Шепетовка… Украина советская, в сей час… украинская ночь… товарищ Ленин в Кремле работает, нарком Цурюпа падает от голода в Кремле… а здесь…
— Послушай, Рита, мне что-то не по себе… давай расстанемся…
— Да ты никак того, Павлуша? Ты болен? Зайди ко мне, попьем чайку…
Поднялись на второй этаж, в ее каморку. Стянули шинели… Она поправила пучок тяжелых смоляных волос: «Садись, Корчагин». Разлила морковный чай, и полилась беседа.
— Сейчас нам тяжело, зато потом… какая жизнь-то будет… ты знаешь, Корчагин, мне кажется, что все мы умрем, так и не увидев того, ради чего…
— Я знаю, Рита, что дело наше не умрет, что коммунизм построим, что мелкобуржуазные замашки вытравим… Мандат на съезд ЛКСМ в Москву получим…
— Пора ложиться, — сказала Рита и потушила свечу.
Улегшись на сундучке, я тяжело ворочался, не мог пристроиться.
— Иди ко мне, Корчагин, — она шепнула из угла…
Как был, босой, костлявый, поднялся и, тяжело дыша, засеменил туда, где колыхался пышный бюст. Товарищ Устинович закрыла локтем лицо, раскинула горячие колени. — Бери меня, бери… Ну что же, хлопче?
Я сунул исхудалую ладонь в пылающее страстью подбрюшье Риты. Она плыла и плавилась. Она была готова отдаться со всей великой страстью комсомолки и товарища.
Ощупал свой детородный. Проклятый висел как сморщенная тряпка…
— Ну что же ты, Корчагин? Давай!
— Товарищ Рита, он не стоит… проклятая работа поставила его на временный прикол…
Настала пауза. Во время которой Рита Устинович дрожала в беззвучном плаче, а я бубнил одну из комсомольских песен.
— Послушай, Рита! — хотел погладить ее волосы.
— Уйди! Уйди, Корчагин, с глаз моих долой!
Рыдание. Теперь уже «мое» рыдание. Схватило горло, душит. Температура, тиф, ранение, полученное год назад на фронте от белополяков… Шатаясь, иду вдоль стен, натягиваю белье, шинель, буденовку, рыдая, выхожу на улицу…
Украинская ночь… Поселок Шепетовка спит. Ущербная луна с укором взирает на эту сцену…
По темной неосвещенной улице, под лай ночных собак, худой, в буденовке, шинели, спускаюсь к базарной площади… темнеют столы торговцев, уже два года как торговля кончилась. На угловом столе сидит какой-то человек, спокойно курит.
— Эй, хлопец, — он подозвал меня к себе, — закурим со мной? — Я молча повиновался.



ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО


Передо мной сидел, покуривая «козью ножку», сам Орлик — известный во всей округе бандит и мародер.
Орлик окинул меня внимательным, чуть ироничным взглядом. — Ну что же, поручик, поздравляю, вы — вылитый Корчагин. Такой же худой, небритый и чуть прихлопнутый… Да, батенька поручик Томилин, не думали когда-то, что вот в таком обличье предстанете?
Орлик беспрерывно кашлял, ежился в зипуне. — Плохи дела наши, поручик! — сказал он после тягостной паузы. — Корчагин мутит голову шепетовской молодежи. Пора его того — в расход.
— Какие сложности? — ответил я. — Давайте, я ликвидирую Корчагина. А что потом?
— Постойте. Не надо ликвидировать. Есть новый план, — ответил, нервно потирая руки, бандит, — поджечь депо и этим самым отрезать город от снабжения. А там уж разберемся. Однако действовать необходимо быстро! — он тихо свистнул, и появился Алешка Смольник — одесский уркаган с канистрой керосина.
— Приказываю: окропить депо святой водой, раздуть кадило, ну а затем тикать к ядреной матери! Вы поняли, поручик? — на этот раз он был категоричен. — Вопросы есть? Вопросов нет. Давайте, с Богом! — Он повернулся и был таков.
Над Шепетовкой — ночное небо. Невидимые склянки пробили три ночи. 9.3.21-го. Замолкли даже псы. Кряхтя, я поволок с Алешкой Смольником канистру к депо. Луна сквозь перистые облака взирала на это действо.
Не доходя до станции, велел Алешке спрятаться, а сам направился на вылазку. Искать пришлось недолго: на поленнице дров сидел Надежин Петька — один из комсомольцев, приставленных товарищем Вацетисом, чтоб охранять депо. Он спал, прижав винтовку к груди…
Я подошел на цыпочках, потеребил плечо. Надежин поднял наивные глаза: «А, Павка, это ты…» — Я вытащил наган, приставил к виску Надежина, спустил курок. «Так закалялась сталь!» — сказал при этом голосом поручика Томилина и помахал рукой Алешке Смольнику. Вдвоем разлили мы керосин вокруг депо и кинули окурок папиросы.
— За мать, за братьев, за Святую Русь! — я бормочу в безумном трансе. Ликующие языки огня ползут по стенам проклятого депо и озаряют ночную площадь. Я чувствую, что это пламя уносит мои последние надежды вернуться в нормальный мир людей. Сжимая буденовку в руках, шепчу слова простой молитвы.
— Тикай, Томилин! — Алешка Смольник тащит меня за шиворот; мы оба исчезаем в переулке. Пожар над Шепетовкой. Музыка огня. Бом-бом! — гудит набат. То комсомолец Федька в одном исподнем забрался на звонницу и там качает колокол. Бом-бом!
Ощерив зубы, подобно ночным волкам, крадемся вдоль опушки. Там, в Шепетовке, — гам, переполох. Недвижным оком, приблизив фокус зрения, я вижу, как сотни маленьких фигурок бегут к депо, пытаются тушить.
Роняя слюну и злобно подвывая, бегу я в лес, заметывая следы полой длинной артиллерийской шинели, которую я получил от самого товарища Вацетиса. За мной — прихрамывая — бежит плешивый волк Алеша Смольник.
Уже без сил ползли мы на брюхе в глухой чащобе, когда воспаленные носы учуяли дымок костра. Подкрались: свои! Вокруг костра сидели вожди духовной контрреволюции: повстанец Орлик, полковник Кочубеев, эсер Грязнов, кулак Антонов.
Привязанная к телу дуба, стояла, готовая к смертельной пытке, Рита Устинович. Так, значит, они ее сграбастали!
Полковник Кочубеев держал речугу: «Милостисдари! Свершилось! Депо горит, а это значит, что Шепетовка отрезана от мира. Поручик Томилин геройски совершил поджог и сам погиб на месте преступленья. Отныне всем коммунистам и комсомольцам — хана! Повстанец Орлик стремительным наскоком смял комсомольцев, пытавшихся спасти депо, и приволок отменную добычу!»
«Я предлагаю, — полковник поднялся (в одной руке — стакан со спиртом, в другой — палаш) — отметить это дело актом вандализма и скотского разбоя. Терзать девчонку, пока не отречется от комячейки и большевизма. Кто первый?»
— Я! — раздался утробный рык, и я шагнул из мрака лесного навстречу огню и пыткам.
— Поручик Томилин? Вы живы? — вскричали заговорщики.
— Корчагин, беги! — раздался вопль прекрасной Риты Устинович.
— Какой я к чертям собачьим Корчагин!
— Тогда — бери меня, проклятый импотент! Проклятый волк-оборотень, гнида, вражья кость!
Крадущейся походкой, один из леса, я вышел к комсомолке. Не ясно, кто я — один из волчьей стаи, один из шепетовских комсомольцев или заклятый контра — поручик Томилин. Но это и не важно. Я вижу Риту Устинович — прекрасную и обнаженную, привязанную к дереву, и чувствую, как у меня под животом растет и напрягается орудие пружинной мощи.
Короче — он встает.
— Тогда — бери, проклятый! Ты все равно не сможешь!
Роняя слюну, урча, болтая огромным пещеристым, я подошел к прекрасной комсомолке и начал облизывать ее распаренное на морозе тело. Закрыв глаза и стиснув до боли зубы, она давала себя лизать и тискать. Когда громадный волчий проник ей в лоно, она не удержала гневного ругательства.
— Поручик! — полковник привстал от изумленья. — Вы только не того, не очень долго, а то нам всем до комсомольского до мяса охота… — В ответ раздался страшный рев, и охреневшие бандиты присели на своих местах.
Я знал, что не забуду никогда: костер, бандитов, Риту Устинович и этот длинный волчий детородный, которым я орудовал… В тот самый миг, когда сверкающее волчье семя подкатывало мощными волнами, из-за кустов раздался истошный крик Вацетиса: «По контре ненавистной — пли!»
Десяток пуль из мосинских винтовок пробили их эпидермы: полковника, эсера, бандита, кулака, а также комсомолки Риты Устинович. Особый сводный отряд Чека под руководством товарища Вацетиса был тут как тут.
— А этот волк чего тут? Возьми-ка, Ваня, его на мушку! — Раздался выстрел. Лихая пуля вылетела из ствола и начала движение по траектории ЕХ по направлению к мохнатому хвосту. Ужасный визг, надрывный хрип, и вот он я, бегу, петляя, прочь от места вакханалии — лечу над трупами: бандита, полковника, эсера, кулака и комсомолки.
Бегу сквозь лес, заливистым, истошным лаем я оглашаю все вокруг. Родимая Украйна!



НИХЬТ ШИССЕН, БИТТЕ


— Стреляй, стреляй в проклятую псину!
— Я не псина, а волк, — хотел было огрызнуться, но тут вторая пуля, пущенная бойцом Кочкиным, срезала еловую ветку над моей головой. Тогда, позабыв все, я прыгнул через трупы дорогих товарищей и устремился в глубины леса.
Огромный серый волк бежит сквозь лес. Пугающим, истошным воем он оглашает все вокруг. Привет, родимая Украйна!
Могучий шепетовский лес, где я бежал в предрассветных сумерках, заметая следы хвостом. Крики товарища Вацетиса и его подручных постепенно затихали вдали. Привет, родимая Украйна!
Уже светало, когда я выбежал на незнакомую опушку леса. При этом весело виляя хвостом: кажись, унес серые ноги! Весенний снег радовал своей незапятнанной белизной: окрест лежали мартовские сугробы да на елях каркали вороны, предвещая скорую и дружную весну.
Внезапно увидел беленький комочек: заяц! Рванул к нему, урча и заливаясь истошным воем. Несчастный заяц петлял по снегу, но я, несмотря на красноармейскую шинель, был куда проворнее. Схватил зайца за нежный бок, скрутил одним движеньем и начал уплетать, давясь свежатиной.
У лап остались лежать лишь заячьи уши да пара недожеван-ных косточек.
В карманах у Павки Корчагина нашел кисет махорки, пару обрывков «Ровенской правды» 1921 года. Примостившись поудобнее, закурил, задумался… да, хороша жизнь дикая, безумная, только вот в чьей шкуре очутишься — не ведаешь. Комиссарской али белогвардейской — хрен разберешь.
Перекурив на пне, выбежал на просеку. Отсюда, я был уверен, шел путь на Винницу — один из важных пунктов моих блужданий.
За поворотом затарахтел мотор: я ощутил дымок нездешнего бензина, увидел колонну немецких автомашин. На впереди идущем «опеле» — флажок дивизии СС; с шофером рядом — полковник Виксерхофен. Он курит сигарку, потягивает коньяк из фляжки.
Перед глазами немцев — понурый, с опущенным хвостом, однако чрезвычайно любопытный объект: смесь волка и собаки, похожий на лучших эльзасских овчарок. На плечи его наброшена красноармейская шинель. На мощном лбу — буденовка. Волк встал на задни-лапы, поднял передние и произнес: «Нихьт шиссен, битте!»
— Стоп, не стрелять! — полковник Виксерхофен вылез, прошелся по хрустящему снежку: «Комм хир, к ноге!»
В моей башке кипела интенсивная работа: ползти — пристрелят, как раба, идти на задних лапах — подумают, что партизан, повесят на суку. Решил, однако, — идти, поскольку немцы — народ культурный, ученую собаку не обидят.
Спокойным шагом, придерживая подбитый хвост, я подошел к полковнику, потом упал на брюхо и начал лизать носок сверкающего сапога.
Тот наклонился, поскреб ногтем за ухом: «Гут, очень карашо, ну прямо — вылитый эльзасский волк…» Я, преисполнен благодарности, вдруг часто задышал и заглянул ему в глаза своими волчьими да желтыми. Такая сила благодарности струилась из этих глаз, что у полковника раскрылись веки и золотой монокль упал у лап собаки-волка. Волк осторожно взял монокль зубами и подал полковнику.
— Спасибо, друг, — шепнул тот и снова почесал меня за ухом, потом переменился в лице и крикнул.
— Слушай мою команду! — крикнул полковник. — Поиск партизан прекратить, мы возвращаемся! — Он усадил меня в ногах, колонна повернула назад, и скоро все были в деревне Кочки, где размещался штаб моторизованной дивизии СС.
Полковник щелкнул хлыстиком: «К ноге!» Я тявкнул: «Есть!» и потрусил за ним. Немецкий друг проследовал в большую мазаную хату, где раньше помещалось правление колхоза. На стенке кабинета — вагнеровский календарь и красным карандашиком обведено: 10.03.43.
Хозяйка, румяная, в расшитой сорочке, внесла на блюде кусок свинины с картошкой: «Отведайте, пане полковник!» Полковник отведал, одобрил и отослал хозяйку прочь. Потом поставил пластинку Вагнера, налил стакан до самых до краев и двинул речь.
«Ты, только ты, о волчья сыть, способен понять меня! Все героическое в истории Европы давно прошло, народы выродились. Вы, только вы, в чьих жилах течет кровь волков, — свободны и неподвластны духу буржуазному!» — он выпил залпом, потом схватил меня за мохнатые щеки, приблизил к себе, поцеловал.
Последовал второй стакан и третий. Полковник вырубился, лег на кровать как был — при сапогах и галифе. Пластинка с «Лоэнгрином» со скрежетом остановилась, а гость решал: что делать? Решил доесть свинину, поскольку предстояла дорога дальняя. Отрезал ломоть, плеснул в стакан, отменно пообедал.
За окнами вдруг сразу смерклось. Немецкий друг храпел, в сенях хозяйка пела веселые украинские песни, а сердце мое сжимало ощущение тоски и близкой угрозы. Я осторожно прокрался в сени, просунул морду в дверь: на площади — темно, грузовики зачехлены, солдаты разбрелись по хатам. На небе — серп луны и звездочки мерцают. Как хороша украинская ночь! Март 43-го.
— Полковник! — хотел залаять я, но онемел: я явственно увидел, как вдоль заборов и плетней крадутся черные фигурки партизан. Собравши волю, рванул назад и начал тормошить полковника за галифе. Тот только отбрыкивался и что-то бормотал во сне.
— Полковник Виксерхофен! — но было поздно: в окно влетела граната и завертелась на полу. Я прыгнул под кровать. Рвануло: взрывной волной отшибло слух и ослепило одновременно. Я ощутил тяжелое падение полковничьего тела и отключился сам.
Открыл глаза: прошло мгновенье, а может, и час. В обнимку со мной, среди посуды и пластинок, лежал мой близкий друг — полковник Виксерхофен, и почему-то монокль зажат был в лапе моей.
Услышал: топот сапог в сенях. Вошли: немытые, пропахшие горилкой и потом, обвешанные гранатами и амуницией. Товарищ Чубчиев (он командир) присел, общупал карманы полковника: «Ищите, хлопцы, документы!» — потом провел рукой по моей шкуре: «Сдается, собака дышит! Чо делать с ней?»
— Да кокните, товарищ командир! Она же — на услужении немецких оккупантов! Чего возжаться с вражеской овчаркой! — Сдается мне, — сказал товарищ Чубчиев, — что этот пес не виноват. А если виноват — отмоет кровью! Дружка убили, пусть этот охраняет. Возьми его в обоз!
Помощник командира Филькин брезгливо взял меня за шкирку, швырнул на розвальни. Через минуту деревня дружно полыхала, а группа партизан на розвальнях направилась на юг — в штаб легендарного Медведева.



ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩ ГИТЛЕР!


— Твоя огромная задача, — сказал командир Медведев с ласковым прищуром, — взорвать Адольфа Гитлера к едрене матери. Тем самым ты сослужишь огромную услугу передовому человечеству. — С этими словами он привязал к мому мохнатому подбрюшью взрывное устройство с часами. Часы зловеще тикали. Затем надели форму полковника СС, повесили планшетку на боку.
Взглянулся в зеркало: породистый эльзасский пес, в петлицах — скрещенные кости… Однако мысль, что при разрыве бомбы от этой красоты останется лишь мокрое пятно, сковала мои члены. Я нервно кашлял, прилаживая лайковые перчатки…
— Хорошая ты псина, — задумался Медведев. — Оставил бы тебя при партизанском отряде, однако — боевой приказ… Запомни, Полкан, что следующие поколения советских людей оценят наши жертвы… они поймут, что мы не лыком были шиты… ты все понял, пес мой славный? — Я тявкнул в ответ, лизнул натруженную руку командира: «Всегда готов!»
…Весеннее сверкающее солнце всходило над Украйной. Кончался август 43-го, подходя к той еле уловимой грани, что отделяет лето от осени. Погода стояла жаркая и тихая, настолько, что единственное облачко, застыв в лучах полуденного солнца, не двигалось и не меняло очертаний, когда штабной «опель» подъехал к ставке Гитлера под Винницей. Я — за рулем. Отменно важный, с выбритыми баками. Не доезжая до часовых, остановил машину, задумался. Мой взгляд остановился на насекомом, которое, шустро перебирая лапками, бежало по рулю. Попробовал прижать когтем, но безуспешно. Тогда, ругнувшись матом, слизнул насекомое языком, проглотил и нажал на газ.
Раскрылся шлагбаум, и вот я в логове фашистском… Прошел досмотр. Эсэсовцы ощупали меня со всех сторон. Когда их волосатые ручищи скользнули к подбрюшью, я замер, мошонка подтянулась к животу… однако — пронесло.
В сопровождении охранников спустился на лифте в бункер. Прошел бесчисленную анфиладу комнат, и вот я — в просторном зале. Везде — немецкий, где-где — русский стиль. За круглым столом — все генералы да маршалы… Рельефная карта Европы — вдоль всей стены. Синие стрелки операций. Ведут до Сталинграда и Северной Африки. Навстречу — красные. И видно, что красные подрезают фишку синим. У карты — невзрачный человек во френче. Он водит указкой и, брызгая слюной, кричит на оробевших.
Кричит на генералов. «Вы, щучьи дети, вы почему продули бой под Прохоровкой?» Завидев меня, он переводит дух: «Что там у вас, полковник?»
Я вздрогнул, нервно задышал, подошел, печатая шаг, щелкнул каблуками и вытянул лапу: Хайль Гитлер!
— Зиг Хайль! — ответил Гитлер. Он был печален, выглядел неважно: сутулый, бледный, седая прядка упала на опухший глаз: «Давайте, что там у вас?» Не раскрывая, швырнул письмо на стол. Потом внимательно взглянул на меня: «Да, только вот эльзасские овчарки и остались нам верны…»
— Я щас, — махнул он генералам да маршалам и, взяв меня под руку, увел к себе. Там, в маленькой комнате, налил две рюмки коньяка: за нашу и вашу победу! — выпил не чокаясь, потом пригнулся к моему уху: «Что делать, полковник? Они нас взяли в кольцо под Сталинградом, но мы их — под Харьковом. Теперь вот — тягаемся под Курском. Не знаю, право, чем это все закончится. Ведь если так пойдет, то белой расе несдобровать».
«Весь 20-й век есть продолжение 1-й мировой войны, — вздохнул Гитлер. — Гибель Европы, лидерство Америки, американизация „старого мира" — вот основные сюжеты этой схватки. Мы, представители великих архаичных сил, умрем, но не сдадимся…»
— Товарищ Гитлер! Я только что с передовой. Я вам скажу, как на духу: гад буду, сдохнем, но не отступим. Солдаты дерутся как черти, однако офицеры… — и тут я прикусил язык. Бомба с часовым механизмом неумолимо тикала под брюхом.
— Грядут года, — продолжил Гитлер, — и человечество оценит нашу жертву. — Из шкафчика достал кристальный шар, вгляделся. Зрачки его расширились, он начал чревовещать: «Я вижу… борьбу титанов, движение народов, мор и наводненья… Я вижу, как наше дело снова побеждает!»
Раздался стук, вошел лейб-доктор. Поставил саквояж на стол, достал миниатюрный шприц. Гитлер спокойно обнажил свой зад и получил укол. Его лицо расплылось в блаженнейшей улыбке… — Постойте, — сказал он лейб-доктору, — вколите также полковнику…
— Я, я… — пытался возразить, но было поздно. Лейб-доктор вколол сквозь галифе. Я взвизгнул, однако тут же пришел в себя: волна прошла по телу, мир изменился. Преобразился и Гитлер. Он вырос на глазах, стал крупным как корова.
— Товарищ Гитлер, — промолвил я, — я понял сей арийский символ. Вы — наша общая кормящая корова. Позвольте вам сознаться: я заслан партизанами, чтобы взорвать вас вместе с потрохами.
Корова посмотрела на меня с безмерной добротой, затем склонилась и лизнула в лоб. Я понял этот знак, снял форму полковника СС, отвязал взрывчатку от мохнатого чресла и положил ее в корзинку для бумаг. Бросило в жар: больше в этой шкуре я не мог находиться.
Я расстегнул мохнатую одежду собаки-волка. Чихая, встал нараспашку, спросил: «Что делать, Гитлер?» — «Работать над собой! Лишь шок, лишь самообуздание, лишь мука тебя преобразят, мой серый друг… сознательная мука — ишь майне — работа, воздержание и память. Ну а теперь — валяй! А шкуру — оставь на теле!» — Гитлер отпер ключиком запасную дверь и вытолкнул меня в узкий и длинный коридор…
Переминаясь с ноги на ногу, дрожа, я начал медленный разбег. Вдоль коридора шли кабели подземной связи, светили тускло лампочки. За поворотом поворот, бежал я прочь от бункера, от места, где был заранее известен исход борьбы.
За километром километр продолжался бег. Благодаря уколу лейб-доктора бежалось легко, на босу-ногу, в чем родила. Лишь под пятами — хруст тончайших косточек. Подумалось: кроссовки бы с липучками — не помешали.
Подземный коридор сужался и снижался, и я уже касался плечами замшелых стен: зеленые разряды вспыхивали от проводов. Подумалось: о мама! Сынков здесь сгинувших — не счесть. Сюда не добежавших — и того боле. А кости их раскиданы по всей земной периферии, особенно в местах, куда стекается клоака мира…
…Уже бежал почти вприсядку, теряясь в разных предположеньях, когда уперся в дверь. Нажал плечом — раздался хруст. Еще плечом — еще раз хруст. Дверь развалилась, я — в подземной комнате. Пустая, оштукатуренная, и на стене — плакат: «К труду и обороне — будь готов!»
Прошел и эту комнату. За ней — вторая. Советские солдаты, голые по пояс, но в сапогах, учили приемы самбо. Их молодые потные тела с приятным звуком шлепались о маты. Что любопытно, они меня не замечали.
В последующем помещении курсанты пили чай. Их автоматы стояли в козлах, а бритые головушки склонились над кружками. Жевали вприкуску сахар и выдували плотный самоварный пар.



ЗАГОВОР ПРОТИВ НАРОДА


Они хлебали чай с блюдца (или щи с тарелки?) — лопоухие, конопатые: их бриты-головы вертелись на тонких шеях, и тайна русской солдатской выучки вникала в мое сознание. В сумеречно-волчье.
Подкрался к одному парнишке, который одиноко грыз сухарь. Сказал: «Прости, товарищ» — и резко сдавил клыками его ключицы: тот хрустнул, вырубился.
Решил: пора на воздух. Ну сколько можно по подземельям шляться? Я увязался за группой солдат, которые в накинутых на плечи белых маскхалатах несли на боевых носилках громадную зажаренную тушу зубра.
С сими ребятами я вышел на поверхность. Сержант скомандовал: «Доставить тушу к охотничьей избушке, шагом марш!» Солдаты двинулись вперед, с могучей тушей, ступая нетвердым шагом, а я, как гарнизонный пес, — за ними. Хрустящий белый снег, кругом — могучие деревья, непроходимые чащобы. Ухали совы, носились непонятные вороны. И место — непохоже на ставку Гитлера под Винницей.
— Где мы? — спросил я человечьим голосом. — Ты что, свихнулся, пес? — был мне ответ. — Мы в Беловежской Пуще. — А день какой? — солдатик с гордостью взглянул на командирские часы. — Сегодня, кря, 22 декабря. — А год? — Год нынче 91-й.
Магическая сила! Предчувствие, что занесло в еще одну парашу, сковало мое дыханье, я поперхнулся, громко тявкнул. Зубр приподнялся и жареным глазком мигнул мне: «Ну что, животное, и ты туда же?» — А ну! — скомандовал сержант. — Ровнее шаг! — И вот пришли. Перед нами стояла охотничья избушка. Большая, на курьих ножках. Вокруг — густой забор.
Поднялись с носилками на крепкое крылечко. Сержант сказал: — Кто тут сболтнет, что он увидел, — тот будет жариться на медленном огне, как этот зубр! — и он загоготал.
Вошли. В предбаннике с нас сняли маскхалаты, солдатскую одежку, оставив синие, до самых до колен трусы. Лишь я остался в лохматой волчьей шкуре. — Ну, пес поганый, — сказал сержант, — останься, так и быть. Смотри, не напугай начальство! — В знак благодарности я облизал его обветренный кулак.
На знак «давай!» они внесли носилки с тушей зубра в просторную светлицу, где полыхал камин. Перед камином — спиной ко мне — лежали в простынях три дяди, глодали рачьи шейки и запивали пивом. Пред ними — батарея зубровиц и сливовиц, шампанского, горилки, водки и даже джина. Они лежали, чавкали, хрустели шейками несчастных раков и пили пенистое пиво…
Солдаты во главе с сержантом Пупкой приступили к разделке туши зубра: умело отчленили ногу с ляжкой, потом вспороли живот, достали оттуда печень и желудок; пилой надрезали могучую грудную клетку и вытащили сердце… оно дымилось, роняло шипящий сок…
Труднее всего отделялась голова… Они достали двуручную пилу и долго пилили… Измучившись вконец, отрезали и положили голову на блюде… Лобастая, угрюмая смотрела голова на возлежащих с немым укором.
Сержант отдал приказ, солдаты удалились, а я залег за кучей охотничьих трофеев, откуда мог наблюдать, что делается в этом помещеньи.
Отрезав по куску от зубра, они разлили и стали уплетать. Один из них поднялся со стаканом зубровки, обмотан простыней, приземист, чернобров. Узнал в нем Кравчука.
— Я предлагаю, — сказал Кравчук, — запить беловежского зубра зубровкой! — он засмеялся и добавил: — А также похоронить Советский наш Союз и учредить ну как это… сообщество… Нам нужен цивилизованный развод.
— Да, — почесал в затылке Ельцин, — а люди что скажут?
— Что люди? Что люди-то? — настаивал Кравчук. — Поделим Алмазный фонд, посольства за границей, и будем жить — как люди…
— Вот-вот, — поддакнул лежащий в стороне Шушкевич, — ведь это означает — демократические перемены.
— Предатели! — я сжался, чтоб не завыть. — Так значит, они готовят раздел империи!
— Ну, если Украина так хочет — Россия согласна, — запухший Ельцин чокнулся с товарищами, продолжили беседу. Сидели бочкозадые, взопревшие…
— Решим демократически, — промолвил Ельцин, — объявим завтра в печати, что СССР распущен, а мы, знай, представители восточного славянства — создали СНГ — союз достойно-независимых.
— Уж лучше — содружество! — привстал Шушкевич.
— Ну черт с ним, нехай содружество, — они разлили горилки и запрокинули в хайло.
Я глухо зарычал, шерсть встала дыбом. С громоподобным лаем прыгнул из-под шкур и бросился на беловеж-путчистов. Вцепился крепкими клыками в откормленную ляжку Кравчука. Удар поленом по голове сразил меня. — Пущай его оттащат… посмотрим, что с этой падлой делать, — сержант Величкин отдавал рабочие распоряженья.
Меня отволокли на задний двор. Там, где разделывали туши убитых зверей, повесили за лапы — на распялке. Допрос повел майор Пичужкин — начальник охраны Ельцина. Он наперво велел стегать лазутчика, и крепкие солдатские ремни впились в лохматый мой загривок. Через какие-то минуты висел безжизненным обрубком, мыча, пуская пузыри кровавые.
— Ну так, — майор Пичужкин закурил, — теперь докладывай. Ведь это ты убил солдата Хасбулаева?
— Да, я.
— Как, почему и по какому наущенью ты прибыл сюда?
— Я… я пришел из неоткуда. Меня давно мотает по всяким задворкам мира… я так хочу, но не могу — из лабиринта дел российских…
Еще один удар заставил волка подтянуться до потолка:
— Докладывай, покуда не стянули всю шкуру!
— Я прибыл из ставки Гитлера под Винницей.
— Чего? — в его лице — недоуменье. — Ты что тут заливаешь, гнида!
Раздался мощнейший щелчок, и тело подскочило от этого удара.
— Что, хочешь ремнем по печени? А ну, докладывай!
— Ну ладно… раз вы того желаете… я — верный ленинец… пришел, чтоб убедиться, насколько нынешние коммунисты верны заветам Ильича… как берегут Страну Советов.
— Чо-чо? — в его глазах я уловил смущенье, а может, чутку понимания. Решил пойти — ва-банк.
— Я убедился, что все распродано, партийно-феодальная номенклатура торжествует, и, самое ужасное, идет раздел СССР. Здесь, господин майор, на ваших, знай, глазах свершается ужасное — раздел империи Петра.
— Чо-чо? — однако закурил, прошелся вокруг меня. Потом нагнулся и прошептал: «Ну ладно, животина ты вроде ничего, и у тебя душа болит. Однако освежевать тебя я должен. Свидетелей не оставляют. Ну там освежевали, подумаешь — видать, судьба. Ведь все мы — фаталисты»… — И, взяв острейший финский нож, провел от шеи до пупка. Седая волчья шкура разошлась легко. И взгляду майора открылось: блистающее белизной, болезненное человечье тело.
Майор работал обеими руками. Стянув всю волчью шкуру, он бросил ее в сторону и прошептал: «Да ты артист!»
Да, я предстал пред ним как падший Аполлон: поджарый, с воспаленным взором, взопревшая мошонка болталась между ног. Утерли мне морду полотенцем, толкнули прикладом в спину. Майор сказал, зловеще смеясь, чтобы слышали другие: — Иди вперед, вражина! — и мы пошли.
Шатаясь, шел впереди, за мной — майор Пичужкин, наставив пистолет «Макарова» в затылок, поодаль — солдаты из охраны. Угрюмая и сытая луна висела над Беловежской Пущей, над местом страшного предательства. Меня поставили у стенки и навели стволы.
В последний момент решил бежать. Рывком скакнул: нацеленные пули застряли в стене. Петляя, рванул туда, где, точно знал я, был выход из подземелья. Петляя зайцем, увиливая от жужжащих пчел любви, я добежал до входа, боднул ополоумевшего часового и устремился вниз.
Внизу они все так же, не замечая меня, тренировались в самбо да пили чай, похрустывая сахаром вприкуску… испарина на юных и глупых лбах…
По коридору, столь знакомому, я устремился прочь — подальше от Беловежской Пущи, подальше от ставки Гитлера. Ну погодите, предатели!
За километром километр продолжался бег. Роняя кровь и пот, бежал по направлению к Москве — столице СССР. Во что бы то ни стало!
Подземный коридор сужался и снижался, и я уже касался плечами замшелых стен, когда застыл перед железной дверцей. На ней написано: Гробница В. И. Ленина. Вход посторонним воспрещен. Билеты в Мавзолей распроданы.
Я стал ломиться, отчаянно и безнадежно.



НАШЕ ДЕЛО ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ


Я слышал, как сзади нарастал топот сапогов: выходит, крышка! Прижавшись лбом к двери, я в энный раз простился с жизнью. Прощай, товарищ незабвенный…
Внезапно дверь отворилась, из темноты шепнули: давай, браток, и я прошел в залитую зеленым светом галерею. Дверь за мною закрылась — на три могучих поворота, со скрежетом.
Ступая по ковровой дорожке, я шел по галерее вниз. Вокруг — гудящий ровный звук, прохлада вечности и голубое освещенье. По стенам — вымпелы, знамена и редкие видеокамеры — уставились на неожиданного посетителя.
Там — вдалеке — свет ярче, он разгорается и переходит в красный. Как будто ярость трудового человечества вскипает ровным пламенем. Играет музыка — органная. А в центре зала — на помосте — в стеклянном саркофаге — лежит, сложивши сморщенные ручки на груди, — он, самый человечный Человек.
Ильич лежал с загадочной улыбкой, как будто все происходившее вокруг — давно знакомая возня, по сути не меняющая неумолимого движения истории.
— Товарищ Ленин, что же это делается? — я начал биться о стекло. — Очнитесь же, товарищ Ленин!
— Товарищ Ленин, промойте же глаза, протрите уши! Сегодня совершается немыслимое, они задумали разрушить СССР! Проклятые путчисты — Ельцин и компания — жрут водку в Беловежской Пуще и обсуждают раздел империи.
Раздался звук, похожий на утробный стон. Лоб Ильича поморщился. Раскрылся один глазок, потом другой. Ильич зевнул, уперся ножкой в саркофаг и скинул крышку. Рывком привстал и посмотрел с прищуром: «А вы кто будете, товарищ военспец?»
— Я — красный дипкурьер, меня послали с товарищем Сухановым, однако…
— Не надо лишних слов, товарищ! Мы сами разберемся, что к чему.
Он взял меня за руку и бодренькой походочкой увлек по коридору. Подземный город под Кремлем и Красной площадью кипел своей, особой жизнью. Вдоль нашего пути застыли часовые — в буденовках, ушанках, маскхалатах. Не замечая посетителей, в соседних галереях тренировались кремлевские курсанты — учились приемам самбо, карате, дзюдо. У писсуаров стояли, беседуя, какие-то геронты в каракулевых пирожках, в ратиновых пальто до пят.
Под Боровицкой башней сделали привал. Ильич достал из тайного кармана сушеную колбаску и перочинным ножиком разрезал, потом стал есть, подкидывая кусочки, ловя их на лету мохнатым рыжим ртом. Утерся рукавом и обернул ко мне свои умнейшие глаза: «Ну как вам наша родина, СССР?»
— Но вы же в курсе, товарищ Ленин…
— Не надо, батенька, финтить, наш строй непобедим, а господам, которые пытаются его разрушить, покажем, где рачье зимует…
Ильич задумался. Тяжелая и липкая харизма лилась из глаз его. Он явно начал что-то осознавать. «Творится в царстве нашем, право же, неладное…» Он взял меня под руку: «Пойдемте, поговорим накоротке! Тут всюду уши, я знаю место…»
Вошли в сверкающий подземный туалет, в кабинку, закрыли дверь, и Ленин, ежеминутно спуская воду, продиктовал мне на ухо: «Товарищ дипкурьер, я назначаю вас начальником охраны всего Кремля! Постройте этих дураков-курсантов, скажите, что Отечество в опасности, возьмите штурмом Кремль! Когда все будет готово, пошлите нарочного в Мавзолей, и я приду. Надеюсь, что спасем Страну Советов!»
В подземном Музее Революции нашли почетный костюм чекиста. С трудом я влез в потрескавшуюся кожу, повесил маузер. Ильич сел рядом на ступеньках и принялся строчить. Его овальный лысый череп сверкал, в нем отражался контур видимой вселенной. «Громадный, мудрый человек!» — подумалось.
Ильич протянул бумажку: «Мандат на власть. Вручаю лично. Действуйте! Сегодня — звездный час истории!» — Есть! — щелкнул я каблуками, вышел в коридор и зычно гаркнул: «Курсанты, стройсь!»
Обритые олухи позднесоветской поры уставились на меня не понимая: «Чего там?» Все — лопоухие, сутулые, в глазах — сплошная пустота. — Чего? А ну-ка стройсь! — я вытащил свой маузер и выстрелил. Неоновая трубка над головой хлопнула и погасла.
— Товарищи курсанты! Социалистическое отечество в опасности! Все эти, как их, социал-предатели, сначала Горбачев, затем дубина Ельцин и компания задумали разрушить Союз… В ответ на это товарищ Ленин отдал приказ: взять Кремль, восстановить Империю! Кто мне не верит, может посмотреть мандат: вот подпись Ильича!
Ребята стали просыпаться. Рябой калмык Василий прошептал: «А что же это, ребя, пока мы тут, они там делят…» Ему ответил хохол Фесенко: «Да нас тут держат знать за дуриков! Ребята, стройсь, бери оружие!»
Случилось чудо. За две минуты оружие разобрано; они построились и ровным шагом пошли за мной. На выходе нас встретил пузатый комендант Кремля: «Вы что тут разбрелись? А ну-ка, брысь под землю!» — «Послушай, комендант! — я вытащил мандат. — Товарищ Ленин лично поручил: занять все здания в Кремле, восстановить Союз».
На пропитом лице полковника мелькнуло подобие улыбки: «Вы что здесь, охренели? А ну под землю!» — Одним ударом кулака я повалил его. Курсант Петров сорвал ключи, и мы открыли кремлевские ворота. — Ура, товарищи! — мы побежали, но стеганула очередь: стреляли со всех сторон.
— Вперед! — мы поднялись в атаку, но тут же залегли: коварный пулеметчик строчил оттуда — с колокольни Ивана Великого.
Стреляли также из здания Верховного Совета СССР… Что делать? Шальные пули летели со всех сторон, имелись убитые и раненые.
Я написал записку Ильичу: «Что делать?» Послал курсанта Иванова. Ответ пришел незамедлительно: «Что делать? Ждать. Иду на помощь!»
Он появился в воротах — в костюме-тройке и кепке. Но несмотря на холод — решительный — и очень человечный. Не пригибаясь, подошел к лежащим: «Ну что, ребята, сдрейфили? А ну, за мной!»
Раздалось нестройное ура. Ильич шел впереди, потрясая сухим кулачком. За ним бежал я, с «Калашниковым» наперевес, а позади — курсанты кремлевской роты.
Пулемет строчил нещадно, и немало наших полегло. Заместо них вступали новые. Задело в руку и Ленина, однако он перевязал ее платком и снова повел на приступ. Рывок, еще рывок, и вот мы подбежали к Верховному Совету. Охрана сдалась без звука. — А ну-ка, хлопцы, кто снимет пулеметчика? — спросил нас Ленин. Настала тягостная тишина. Все мялись, дышали в обмороженные кулаки. Ведь колокольня Ивана Великого — а не хухры-мухры…
— Попробуйте-ка вы, товарищ Ленин! — сказал сержант Фе-сенко.
— А что, могу попробовать, — ответил Ленин. Лукавый огонек сверкнул в его глазах, — когда-то в Шушенском стрелял я белок в глаз. — Уверенным движеньем он взял мой АКМ, умело перевел на одиночные, прицелился, застыл, нажал курок. Звук выстрела, затем протяжный крик, и тело пулеметчика упало на площадь.
Раздалось громкое: «Ура, да здравствует Ильич!» Я приказал ребятам обследовать и опечатать помещенья ельцинцев и вместе с Ильичем проследовал в его старинный кабинет, где в годы гражданки он руководил фронтами.
Здесь все осталось неизменно. Стояла скульптура обезьяны, подаренная Хаммером в 22-м, дымился чай, оставленный им в свой последний, неожиданный визит: в октябре 23-го.
— Садитесь! — приказал мне Ленин. — Передавайте по телеграфу, немедленно: «Всем, всем, всем! Социалистическая контрреволюция, о необходимости которой столько лет упрямо твердили большевики, наконец-то свершилась! Кремль взят, беловежских национал-предателей объявляем вне закона и приговариваем к смертной казни через повешение — заочно. Советский Союз объявляется восстановленным в границах 1922 года. А всякую там Галицию, Бессарабию и Прибалтику возвращаем Антанте ко всем чертям собачьим!»
Ильич задумался, отхлебнул чайку: «Выполнение указанной программы действий возлагаю на красного курьера товарища… как вас там? Андрея. Подпись: Председатель Совета Народных Комиссаров — Владимир Ульянов-Ленин. 31 декабря 1991 года. Кремль».
— За что такая честь? — я хотел было взбрыкнуться, однако прикусил язык, увидев, что Ленин показал кулак. Тогда я встал, одернул кожаную куртку и, подойдя к телеграфу, начал набирать: «Всем, всем, всем…»
Мюнхен, 1993



О ПОВЕСТИ ДМИТРИЯ ДОБРОДЕЕВА «ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОЮЗ»


Главное действующее лицо писаний Дмитрия Добродеева — время. Русское, вечное время. Время — замкнутая спираль и подчиняющее себе все и вся. Не он один заметил, что ничто не меняется в России, что, выйдя на улицу, можно встретить воинов Чингисхана, мирно беседующих с революционными солдатами семнадцатого года. И что Россия с легкостью заглатывает любого человека, и косточек не останется. Но, как бы там ни было, именно об этом написана опубликованная в журнале «Дружба народов» рок-повесть «Возращение в Союз». Добродеев скорее похож на мистика, ищущего скрытой сути явлений. Его тексты пронизаны стремлением вырваться из плена повседневного кошмара. В том числе и отказавшись от сложившихся литературных стереотипов.
Андрей Урицкий (Радио «Свобода»)
Бег на месте. Общепримиряющий
На протяжении тридцати восьми страниц «журнального варианта» герой-рассказчик куда-нибудь (от кого-нибудь) бежит, а встречные-поперечные его с ожесточением бьют. Успешливо, так как нашему бегуну больно, безуспешно, так как парня не задушишь, не убьешь. Я не знаю, каков объем полнометражного «Возвращения в Союз». Может, половину в «Дружбе народов» выпотрошили, а может, три четверти. Гегель в любом случае посрамлен: переход количества в качество тут не предполагается. Быстрая смена декораций и реквизита оставляет в неприкосновенности долгоиграющую
Обмороженный Мересьев, военный инструктор при африканском марксистско-людоедском режиме, кокаинист-евразиец, добывающий для НКВД то ли компромат на белого генерала, то ли его самого, засекреченный космонавт-догагаринец, девочка, павшая жертвой любострастия Берии, лисица, увильнувшая от ленинской пули в Горках-Шушенском, инженер-вредитель, перегрызающий зубами одну из плотин Беломорканала, мгимошник-фарцовщик, делающий раннедемократическую карьеру, и отбойный молоток Стаханова по непонятным рецензенту причинам «в картине не участвуют». «Веселые ребята» (откуда мной беззастенчиво покрадена сия реприза) доказали, что нашенские мастера комедийного жанра не хуже ихних. Задача Добродеева проще: если эквивалентность Чаплина и Утесова может быть иным злопыхателем оспорена, то взаимозаменяемость Мересьева и Корчагина (разведчика и горевшего-несгоревшего космонавта; белогвардейского поручика и ясноглазого геолога; ленинской репки, сталинского дедки, хрущевской бабки, брежневской внучки, андроповской жучки, горбачевской кошки и ельцинской мышки) очевидна для всех друзей и знакомых кролика, включая с утра пьяного ежа.
Сказанное освобождает рецензента от необходимости описывать маршрут добродеевского протагониста, более или менее прихотливо петляющего по советским пространствам-временам. Джентльменский набор соответствующих штампов памятен большинству потенциальных читателей «Возвращения в Союз». Представьте себя у телевизора, а на экране произвольно (пожалуй, с установкой на нарочитую бессистемность) смонтированные кадры хитовой, околохитовой и хитонареченной кинопродукции 1930-х-1980-х годов. Сюжетные скрепы, мотивирующие очередной прыжок рассказчика и его очередную метаморфозу, не имеют никакого значения. В иных случаях мотивировок просто нет. Да и зачем? Не спрашиваем же мы, почему в первых кадрах тридцать четвертой серии волчье-заячьей эпопеи персонажи брошены в валютное казино, а не на космодром. Будет и космодром (свиноферма, супермаркет, типография и т. п.). Сразу по изобретении подобающих прикидов. Сальто-мортале из из предреволюционной Москвы на борт зажатого торосами сухогруза «Иван Сучаев» (как бы 15 марта 1937 года) стоит скачка со стройплощадки на кухню фешенебельного ресторана. Почему полярная колотьба должна предшествовать кремлевско-сталинскому банкету, а корчагинский эпизод следовать за новомафиозным? А по кочану. Волк и Заяц вольны бегать где угодно — не вольны они остановиться. «Разноцветность» микросюжетов подразумевает их узнаваемую (и радующую зрителя) повторяемость.
Было бы вящей несправедливостью не отметить определяющего воздействия эстетики «Ну, погоди!» на «Возвращение в Союз». Но столь же несправедливо было бы игнорировать радикальное различие этих феноменов. Мультяшка (подобно «мыльным операм») в идее своей безначальна и бесконечна. Не то с Добродеевым. «Возвращение в Союз» может как угодно расширяться и съеживаться, сохраняя при этом свои «границы» (оболочку идеального воздушного шарика). Странствие начинается на эмигрантской встрече 1992 года в мюнхенской «Русской избе» (Союз рухнул), странствие закрывается телеграфным декретом от 31 декабря 1991 года ожившего и вернувшегося в родной кабинет Ленина: «Всем, всем, всем! Социалистическая контрреволюция, о необходимости которой столько лет упрямо твердили большевики, наконец-то свершилась! Кремль взят, беловежских национал-предателей объявляю вне закона и приговариваю к смертной казни через повешение — заочно. (Вопреки установке на «произвольный монтаж» предыдущий эпизод имел место в Беловежской Пуще. (А. Н.) Советский Союз объявляется восстановленным в границах 1922 года. А всякую там Галицию, Бессарабию и Прибалтику возвращаем Антанте «ко всем чертям собачьим»! Комментарии не требуются.
Указанную программу вождь поручает выполнить все тому же герою-рассказчику, но это, право, излишне: он свое дело сделал — вернулся. Так как не уезжал.
Калейдоскоп добродеевского текста подсказывает словцо: динамика. Как же: драки, погони, атаки, быстрый блуд, быстрый поддавон, вперед и только вперед. Между тем вещь совершенно статична. «Вечная повторяемость» утверждена и тавтологией эпизодов, и жесткостью рамочно-идеологической конструкцией, и вальяжно-ленивым слогом, временами сползающим в вольные ямбы на пятистопной основе. Хочет того Добродеев или не хочет, а ассоциация с персонажем, размышляющим на диване о своей роли в трагедии русского либерализма, возникает с роковой неизбежностью. Такой же, как мечта о «возвращении в Союз» — о столь необходимой встрече с Никитой Пряхиным и камергером Митричем. Есть ведь в этом сермяжная правда. Она же посконная и домотканая. Ну а в последнюю минуту наверняка позвонит в дверь Остап Бендер.
Андрей Немзер
«Всем, всем, всем! Социалистическая контрреволюция, о необходимости которой столько лет упрямо твердили большевики, наконец-то свершилась! Кремль взят, беловежских национал-предателей объявляем вне закона и приговариваем к смертной казни через повешение — заочно. Советский Союз объявляется восстановленным в границах 1922 года. А всякую там Галицию, Бессарабию и Прибалтику возвращаем Антанте ко всем чертям собачьим!»
(из повести «Возвращение в Союз»)
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